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На сегодняшний день в законченном виде существуют шесть романов из этой серии

1. «007 по-советски»
2. «У мертвых не бывает неприятностей»
3. «Крошка, мы летим на Баден-Баден»
4. «Ловушка для миллионера»
5. «Ангел из преисподней»
6. «Тезка по кличке ”Артист”» 
Вкратце содержание:

1. «007 по-советски». Главный герой Вячеслав Казанцев – советский разведчик, капитан КГБ. Еще в советский период ведет расследование пропавшего нефтедобывающего комплекса, поставленного по контракту в одну из стран Ближнего Востока. В результате выясняется, что нефтедобывающий комплекс оказывается оружием, что сюрприз даже для героя.

Напечатан в издательстве «Букмэн» под названием «Эксперт заинтересованной стороны».

2. «У мертвых не бывает неприятностей». Главный герой Керк Кеннеди – бывший морской десантник, а ныне писатель и сценарист. Случайно он становится свидетелем убийства молодого человека. После чего он начинает свое «частное» расследование. Оказывается, что все дело в некогда пропавших огромных деньгах одной из мафиозных «семей», за которыми гоняются разные люди. Тем же расследованием занимается его бывший сослуживец по отряду морской пехоты, а ныне лейтенант нью-йоркской полиции Роджер Вашингтон.

3. «Крошка, мы летим на Баден-Баден». Главный герой Вячеслав Казанцев, вышедший в отставку в чине подполковника и открывший частное сыскное агентство «Слава». Он ведет, порученное ему неким человеком частное расследование, которое приводит его в Баден-Баден, где он встречается со своими давними знакомыми по истории «007 по-советски». В этом романе он сталкивается с Вячеславом Барышевым, который становится его партнером, и агентство переименовывается в агентство «Тезки».

Напечатан  в издательстве «Букмэн» 

4. «Ловушка для миллионера». Главный герой Игорь Острогорский, следователь с Петровки ведет дело о пропаже известного писателя-фантаста, который во всем своем творчестве утверждал, что находится в контакте с инопланетянами, имеющими в своем арсенале «Машину времени». Отсюда якобы его такое подробное знание ближайшего будущего. Восприняв поначалу все дело, как мистификацию, некий рекламный трюк перед выходом новой книги, Острогорский в конце концов понимает, что писатель действительно убит.

Напечатан в издательстве «Афина» под названием «Нет пророка…»

5. «Ангел из преисподней». Главный герой Артур Осоргин, прошедший через две войны: афганскую и в Чечне, откуда он родом, – оказывается в результате вне закона. Он попадает в Москву, где знакомится с Ингой Реутовой, а через нее с ее мужем Иваном Реутовым, предпринимателем и миллиардером, на которого как раз в период появления Осоргина оказывается сильное давление вплоть до похищения его. 

Артур вступает в борьбу и побеждает. После чего уезжает в Америку, где попадает в международный отряд по борьбе с мафией, и в первую очередь русской, под начало к Роджеру Вашингтону.

6. «Тезка по кличке Артист». Главный герой Вячеслав Барышев. Но в этом романе наконец все герои предыдущих: Вячеслав Казанцев, Керк Кеннеди, Роджер Вашингтон, Игорь Острогорский, Артур Осоргин и Вячеслав Барышев собираются вместе и образуют «ООН» – отряд особого назначения. В романе же в Москву приезжает школьный друг Славы Казанцева, который уже третье десятилетие живет в Америке. Там он женился, но детей у них нет, а потому они решили удочерить девочку из России. Они оформили все бумаги с российско-американской фирмой, но девочку им так и не привезли. И самое удивительное, что не взяли с них ни копейки денег. Тезки берутся за расследование, но Слава Казанцев в последний момент оказывается в больнице с воспалившимся аппендицитом, так что расследование полностью ложится на плечи Славы Барышева.

Сейчас находятся в работе романы, в котором все герои действуют вместе против международной мафии как отряд особого назначения.

7. «Однополчанин»

8. «Черный Интернационал»

9. «Кина не будет»




10. «Неудачник заплатит за все»

11. «Д´Артаньян из Бобруйска»

12. «Записки проходимца»

ПРОКЛЯТЫЙ

Роман в жанре «фэнтази».

История путешествия орка Азимита Али Дона по всем Пределам в поисках тайны своего проклятья. При написании романа использован славянский дохристианский фольклор, а посему спутниками Азимита становятся домовик Малютка Цмок, лисуненок Шретель, человек Гюрята Рогович, превращеный лешим Ведашем в медведя. Судьба не поскупилась, поэтому у них на пути нет недостатка в препятствиях и опасных приключениях, в которых они сталкиваются как с людьми, так и с различной нечистью: ведьмами, водяными, ведунами, свитизянками.

В двух книгах:

1. «МАЛЮТКА ЦМОК» 

2. «ЗА ВОЛЧЬЕЙ ЗВЕЗДОЙ» 

С последующим продолжением.

3. «ОСКАЛЕННОЕ МОРЕ» 

«ФИНИТА ЛЯ ТРАГЕДИЯ» 
Театральный роман

Фантасмагорические истории, происходившие с актерами столичного «Театра на Стремянке» в счастливые застойные времена. 

Книга вышла с предисловием Марка Захарова. Все права принадлежат автору.

«ЕВРЕИ ПОНЕВОЛЕ»

Роман

Продолжение романа «Финита ля трагедия». В этом романе все герои предыдущего так или иначе попадают в эмиграцию в Германию.

«СТРАСТИ ПО КОМИССАРУ КАНЕВСКОМУ».

Роман.

Роман о «невостребованном поколении». Охватывает период от начала конца «оттепели» до расцвета «эпохи застоя». Странные идеи приходили в голову людям в момент «оттепели» – это была одна из них: возродить комсомол. Создать внутри него коммунарское движение, а возглавить его должны были – комиссары. Вот главный герой романа – Ким Каневский становится комиссаром коммунарского лагеря, который назывался «Звездная Республика». Сменившееся руководство страны быстро признала все идеи «оттепели» – порочными, и в том числе идею с возрождением комсомола. Признание ошибок лежало в основе всей нашей социалистической действительности, а посему все соратники комиссара Каневского быстренько перестроились. С ним же это не произошло. В своей Вере он оказался максималистом. И когда он, наконец, опомнился, то понял, чтобы догнать их, придется потратить не только силы, но и срочно пересмотреть все свои убеждения. «Перемена крови» происходит с ним почти мгновенно, на глазах у всех – максималист становится конформистом.

«МИЛИОННЫЙ»

Роман

Вторая часть трилогии

«САМОПАЛ»

Роман

Третья часть трилогии

«ОПОЗНАННЫЙ ЛЕТАЮЩИЙ ОБЪЕКТ или ДВОЮРОДНЫЕ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»

Ироническая фантастика
Напечатан в издательстве «Текст»





Вадим ЗЕЛИКОВСКИЙ


АЛЯМС-ТРАЛЯМС




    (Базарная мулька)


Папа Римский как-то мне говорит: «Ну, нет у них за душой ничего святого! Нет – как Бог свят...» –  и задумался, как бы не уверенный до конца в своем утверждении.


Бля буду, ломало мне что-то отвечать – сидел себе в кресле на  балконе с видом на Ниагарский водопад, к запотевшему бокалу с кампари  присосался и – гори оно все огнем – чего-то там возражать. Но, неудобняк, все-таки Папа Римский, не хрен собачий, ну я из уважения и вякнул:

· У кого, папуля?

–     У кого, у кого, –  заворчал Папа, – у тех, кто эти гребаные анекдоты сочиняет. Ведь они, христопродавцы, ни церковь, ни  Бога-отца, ни  Бога-сына, Иисуса Христа то есть, ни  Божью матерь Марию вместе с этим ее непорочным зачатием, ни даже меня самого, паскудники, не щадят. И мозги у них не от Создателя – от Врага рода человеческого – от Сатаны, воистину сосуды смрадные да греховные, а языки – жалы змеиные...

Ну  я, хоть и ломало, а ведь прав папуля, блин, сам же про него такое слыхал... И тут же, к случаю, вспомнил про него один старый анекдотец – и чуть не зареготал. А он, даром, что в чем душа держится, а глаз-алмаз, мой смешок, с глотком кампари проглоченный, углядел, головкой своей седенькой в шапочке на макушке мне так укоризненно покачал и на чисто русском языке – раньше-то мы все больше по-латыни ботали, хотя, бля буду, на ей не матюкнешься от души, но при папуле-то, один хрен, облом хайлом базарить, –  мне и говорит:

–   Вот, вот, сын мой, ведомо мне – чего ты, говнюк, вспомнил. Небось, про то, как я помирать с Божьей помощью собрался, а ко мне профессоров всяких на консилиум стали свозить....

Я глаза сразу честные сделал, голубые, аж сиреневые, как тот пидор Версачи, которого еще в прошлом веке свои же «петухи» пришили, тем более, что, бля буду, ни сном, ни духом, я этого анекдота не слыхал, а может и запамятовал, память же, паскуду, в последнее время. Как яйца отморозило, и говорю:

–   Век свободы не видать, папуля, слыхом я такой хренотени не слыхивал. Другой сеанс про тебя, вола крутить не  буду, как-то в зоне схавал, а этот – ни-ни...

А Папа так грустно на меня позырил, отошел к другому краю веранды и на Эмпайр-билдинг уставился – как он там в последних лучах солнца торчит, зараза, у меня бы так всю жизнь стоял.

–   Ладно, –  говорит он, –  сначала я расскажу, а потом ты свой сеанс доложишь – согласен?

–    Зеркально! – говорю, а сам себе виски с «чефиром» тройную порцию в стакан со льдом манастырю. 

–    Прикинь, –  говорит папуля, –   Значит, мне как бы кранты, и к моему смертному одру лепил со всего света согнали; и они, волки позорные, в один голос свой диагноз объявляют: дескать, мне, Папе Римскому, чтобы не сыграть в ящик, немедленно нужна «телка»...

–   Геволт! – подумал я, как папуля до этого места дошел. – Нонсенс, урки! Как это так: непогрешимый пахан станет вот так, за здорово живешь, какую-то мокрощелку подзаборную трахать...

Папа мне кивнул, мол, правильно понял, кореш, и продолжил:

–  А я, между тем, заметь, продолжаю загибаться все круче и бесповоротнее. И тут, значит, ко мне во дворец является один молоденький жидок – врач, само собой, но даже не профессор, –  и говорит с присущим им всем гонором: «Я вашего Папу берусь запросто вылечить!»

Его, естественно, в шею надо было, но я то уже все едино хриплю на последнем издыхании, того и гляди оркестру жмура давить придется. Ну, тут мои кардиналы себе и думают – терять все равно нечего, а ежели я у этого жидка на руках загнусь, то можно будет какой-никакой процесс врачей-убийц и космополитов сварганить – все прибыль. И говорят: давай лечи. Допустили, одним словом, жидочка ко мне, осмотрел он меня во всех интимных местах и стал чего-то писать на бланке, на каких рецепты пишут.

А его мои кардиналы, не утерпели, и так с иронией спрашивают: «Ну что, жидяра, и ты сейчас скажешь, что Папе нужна «телка»?»

–   Ни в коем разе, – отвечает им наш жидок, – вот вам рецепт мази, будете три раза в день наносить ее густым слоем Папе на член – и втирать, втирать, втирать!.. 

Я чуть своим виски с «чифиром» не подавился.

–   Смешно! – констатировал Папа грустно. – Давай теперь ты свой сеанс калякай, договор – дороже бабок!

–   А хули я, –  говорю, –  не мастер я, бля буду, звякалом мульку заправлять. Пусть его тот, –  предлагаю, – от кого я его словил, нам тут побазарит.

  – Пусть! – соглашается папулька и щелкает пальцами, как Хотаббыч в одноименном фильме. 

И в тот же момент к нам в пентхаус, будто с неба, сваливается банный шпынь Порфиша, с кликухой «Раскольников», как есть в клифте от Диора, а во всем остальном от «хозяина». От кирзы «парашей» пополам с «Картье» несет, но в остальном  –  клевый прикид.

–  Алямс-тралямс, урки! –  нахально заявляет он и сразу мечет себе в посуду «чефиру» пополам с «Камю». Жлекнул он стакашок залпом и без передыху завелся:

–   Кемарю я это, братаны, на нарах, никого не трогаю, и вдруг какая-то падла как рявкнет над ухом: «Заключенный Свидригайлов!» Я зенки настежь и, с шухера не разобравшись, на ноги вскакиваю и ору: «Я здесь, гражданин начальник!» А этот вертухай долбанный заржал, как беременный жеребец, и с такой себе подъебкой, якобы он прикалывается надо мной, грит, падла: «А куда ты, на хер, денешься!» Я было навострился ему самому полную пазуху говна натолкать, но тут он мне: «Заключенный Свидригайлов, с вещами на выход!»  Ну дальше – больше: пайку в зубы и по этапу в «столыпинском» вагончике – прямо к вам, фартово устроились, кореша... – он подошел к балюстраде и сквозь цветы, что по краям росли в разных горшках  с восторгом уставился на Северное сияние, после чего достал из-за уха чинарик «Беломора» и продолжил базар:

–  Направляюсь я к вам, уважаемые леди и джентльмены, на прием, только мне возила дверь открыл в «Ролс-ройсе» как вижу Винни-Пух с Пятачком – и тоже в вашу сторону канают. Винни, как водится, впереди, а Пятак за ним – вприпрыжку чапает. Смотрю, у Винни морда на сторону сворочена, как будто он свою мамашу похоронил. Ну, думаю, не к добру. И точно: разворачивается он вдруг и своему корефану прямой в пятак как вставит. А тот как заорет:

–   Винни, за что?!

Пух ему и отвечает:

–   Идешь, падла, молчишь, –  всякую хуйню про меня думаешь!

Порфирий замолк, присел на парапет, снял кирзу с левой ноги и начал портянку перематывать. На удивлением запахло «Пьером Брокаром», только я не понял – от портянки или это перегар со вчерашнего у Раскольникова такой. 

А тут как раз Биг-Бен раз шесть ебнул; и на пороге нашего бунгало появился дворецкий Берримор.

–   Господа! – объявил он торжественно, как диктор Леонтьева на концерте в Кремле, –  сэр Генри Баскервиль ждет вас в столовой!

Папа Римский прямо заржал, как будто Берримор юморист Петросян какой-нибудь. Я, лично, как только его протокольную харю по телеку увижу, Петросяна то есть, в этой самой «Смехопанораме» долбанной, так сам точно таким же макаром ржу.

–  Вы чего это, пахан, зубы скалите? – с присущим ему нахальством поинтересовался Порфиша.

А вот про собаку Баскервилей мульку вспомнил... – ответил Папа Римский, ничуть не обидевшийся от такого наглого амикошонства. – Рассказать?..

–    Валяй! – махнул рукой Раскольников.  

–  Одна телка, – начал Папа, – говорит своему хахалю: «Милый, ты меня можешь поцеловать, как Ромео свою Джульетту?» «Не-а!» – отвечает тот. «А как Онегин свою Татьяну?!» – не отстает телка. «Не-а!» – талдычит хахаль. «А как Меджун свою Лейлу?!» – гнет телка свою линию. «Не-а! – отвечает хахаль и вдруг предлагает. – Я могу тебя за жопу укусить, потому что все равно, кроме «Собаки Баскервилей», ни хрена не читал!»

Первым загоготал, чего я от него никак не ожидал, Берримор. Обычно у него такая рожа, что при нем молоко скисает. А тут, здрасте-пожалуйста! Весь сеанс, паскуда, похерил. Нам с Порфишей смеяться расхотелось. В зоне бы его за такое опетушили, бля буду. А тут он, в чужом, можно сказать, монастыре, как ни в чем ни бывало продолжает хрюкать и сквозь хрюк пытается что-то рассказать:

–   А вот сегодня, хрюк, утром, хрюк, чего было, хрюк, хрюк, захожу я это в спальню к сэру Генри, хрюк, с подносом, хрюк, и говорю: «Овсянка, сэр!» А он мне, хрюк, он мне: «На хуй, на хуй!», хрюк. Ну я, хрюк, хрюк, говорю: «Плиз, сэр!» – и ему полную тарелку, хрюк, вылил – куда он просил, хрюк, хрюк... 

 Короче, надоел он нам, как еж в презервативе.

–   Пшел! – сказал Папа Римский и наподдал Берримору коленом в зад. – Протестант гребаный, –   добавил он, когда от дворецкого у нас в апартаментах и духу не осталось, –  а туда же: в беседу с порядочными людьми лезет.    

–  А я и вовсе атеист! – печально заявил Раскольников. – Не верю ни хрена, хоть ты режь меня на куски! Ну особенно в непорочное зачатие: один хрен какой-то козел ее трахнул. 

–   А я – и того хуже, встрял я, и мне как-то даже неудобняк стало за то, что собираюсь сообщить. Но все же решился: –  Хоть и не обрезан, а по паспорту все же еврей! Маромой, по-нашему, на «фене» то есть...

–  Бьют не по паспорту, – все же не утерпел Порфирий, у которого язык мотыляется, как хвост у раздроченной кошки: туда-сюда, туда-сюда, –  бьют по морде! Я вот с одним таким же недавно в сауне парился. Так я ему, значит, и говорю: «Вы или трусы наденьте, Иван Абрамович, или крест снимите!»

Папа Римский от его шуток почему-то расстроился.

–  Это самая сегодня большая проблема, дети мои, у меня у самого, как задумаюсь над ней... – и он действительно задумчиво уставился на Эйфелеву башню. – Какие-то смешанные чувства в душе появляются...

–  Смешанные чувства, –  вновь не утерпел и перебил его Свидригайлов, –  это когда твоя теща в твоих «Жигулях» летит в пропасть.  

Тут и я тоже не утерпел: врезал Порфише за нахальство по шее.

Раскольников мой удар принял, как должное, и только протяжно высморкался на Пятую авеню.

–   Вот вы смеетесь, – между тем продолжал Папа Римский, – а вот я, как услышу такую историю, чуть не плачу. А ведь мне слезы не к лицу – положение обязывает – мне лица никак терять нельзя. Но когда услышишь, например, такое, как один еврей жалуется Богу-отцу, великому еврейскому Богу Яхве то есть, что у него сын крестился. «Помоги мне,  Господи, – молит он, –  у меня такие проблемы,  сын ведь единственный!» И тут раздвигаются небеса, высовывается сам Яхве и говорит: «Это у тебя проблемы? Это у тебя единственный сын? Это только у тебя он крестился? А у меня разве не единственный, а у меня разве не крестился?» Ну как, по-вашему, должен реагировать на такие рассказы глава римско-католической церкви? – и Папа Римский все же не выдержал и прослезился.

Мы с Порфишей сидели и молчали, как жопы. Что тут скажешь? Сам еврей, но чего тут отрицать – где жиды, там проблемы.

–  Все, нашелся наконец Раскольников, – кончай, кореша, баланду травить, пошли хавку в пасть кинем, а то с зоны ни хрена не берлял!

И мы все втроем вперлись в фуникулер и похиляли харчиться. 


А в столовой во главе стола на самом сквозняке от камина, само собой, сидит сам сэр Генри Баскервиль и трубку «чиппендейл» курит. И мебель у него «чиппендейл», и люстра, и гардины, и даже прикид на нем самом и тот «чиппендейл», потому у них в Англии ни хрена, окромя этого «чиппендейла», нет. То ли дело у французов – у них и Сен-Лоран, и Картье, и Шанель номер пять, и Ив Монтан, и даже наш Слава Зайцев с сыном. 

Вот сидит сэр Генри,  за неимением лучшего, смалит свой «чиппендейл» и газетку – то ли «Таймс», то ли «Правду» – не разберешь, вслух читает. Потому читает он ее, сразу слыхать, по-французски. У них у лордов свои причуды. Как у негров. Я сам видел, как у нас в метро, на станции «Маяковская» сидел негр и читал газету на еврейском языке. Так к нему подошел старый еврей и спросил: «Молодой человек, вам мало, что вы негр?»

Вот и нашему лорду, видно, мало, что он американец, так он еще и по-французски навострился читать. А я, лично, по-французски всех слов: «бонжур», «ля пют» и «паркуа па?», –  всего-то и знаю. С французского мне Порфирий обычно переводит, а я ему с мордовского и с хинди. Вот, к примеру, по-мордовски  «кель манды» – «иди сюда», стало быть, «иди отсюда» –  «от манды – кель!». То же и на хинди: «Хинди, руси – бхай, бхай!», – тут и переводить не нужно – «бхай, оно и в Африке, «бхай».

Значит лорд читает, а Порфирий переводит. Сначала сэр с международной политики начал. «Вчера, –  читает, –  белорусский президент Лукашенко принял французского посла за английского и имел с ним теплую и продолжительную беседу»...         

Папа Римский, как только это услышал, сей же момент факс дал в Белоруссию, президенту Лукашенко в личные руки: в том смысле, что я – Папа, а ты – Батька, а слабо нам провести беседу на высшем уровне. С оплаченным ответом послал, потому как хорошо знал, что с наличными там туго. Хотел добавить сначала, что прилетай, мол, – выпьем, как водится. Но вовремя вспомнил, категорическое заявление Александра Григорьевича: «Президент не пьет! Президент даже в рот не берет!» – и ничего добавлять не стал.

Ну ответ себя ждать не заставил, все равно ведь оплаченный – не пропадать же добру. «Прибуду позже, – от руки и, сразу видно, от чистого сердца писал белорусский президент, –  сейчас занят: только я было взялся за яйца, как пропало масло, а потому с утра перетрахиваю свой кабинет министров!»

Папа и так и сяк этот факс оплаченный крутил, но все в толк взять не мог – в каком смысле друг Саня решил своих министров перетрахать? Неужто Батька сексуальную ориентацию резко поменял… Он бы еще долго мудохался с той писулькой, ежели бы ему Порфиша вовремя не пояснил, что тут, видимо, грубая опечатка вкралась: президент имел в виду – «перетряхиваю». Ну тут, стало быть, все и разъяснилось. У Папы сразу как-то от сердца отлегло, и он начал дальше слушать – чего там сэр Генри из газетки вычитывает. А тот, аккурат, приступил к чтению светской хроники.

«Вчера, семнадцатого генваря, Их Величество английская королева соизволили проглотить бритву... – бодрым голосом читал он. – Сего,  восемнадцатого генваря Их Высочество французский посланник удостоились чести заговорить с еврейским акцентом».

–    Опять жиды! – в отчаянии заломил руки Папа.

–   Если в кране нет воды, значит выпили жиды! – тут же радостно подхватил его мысль Порфирий и с большим энтузиазмом принялся ее развивать дальше. – А если в кране есть вода – жиды написали туда! Евреи, евреи – кругом одни евреи...

Но лорда Баскервиля не так-то легко было подобными антисемитскими выходками сбить с толку. Он знай себе покуривал свой «чиппендейл» и  упрямо гнул свою линию в смысле светских происшествий.

–  Их Величество, прогуливаясь по саду, – читал он следующую заметку, – обнаружили на снегу, написанные мочой ругательства в адрес Его Величества.

Поручив расследовать сие вопиющие безобразие министру полиции, он уже к обеду получил подробный доклад следующего содержания:

«Анализ мочи показал, что моча Его Высочества господина канцлера, но почерк явно Их Величества королевы».

Тут опять Порфиша не утерпел и встрял с очередной песней.

–  Все могут короли, все могут короли... – не своим голосом, а хорошим протяжно затянул он.

И сию же секунду схлопотал по морде. На этот раз от Папы. На чем тот кайф поймал.

  –  Теперь подставляй левую! – потребовал он.

Ну, бедному Раскольникову деваться некуда – Христос терпел и нам велел. Развернулся он другой щекой, Папа и по ней – хрясь! После чего Порфиша повел себя неадекватно: смазал Папе в оборотку по личности. Тот и взвыл:

–   Ты что ж, сукин сын, раб Божий, «Евангелие» не читал?!

–  Читал! – отвечает Порфирий. – Но там сказано только, что ежели вмазали по правой, подставляй левую, но ничего не сказано – что делать потом. Так я уж по собственному усмотрению...

Папулька задумался было, но тут же признал:

–   А жид-то прав!

–   Кто, жид?! – тут же взвился Порфиша.

–    Кто, кто, – конь в пальто! – в рифму ответил ему Папа. – Иисус наш Христос, вот кто...

–   Так ты что, Папа, хочешь сказать, что и Христос был жидом?! – возмутился Раскольников.

–   А что ж поделаешь, сынок, – развел руками Папа, – время тогда было такое...

Тут Порфирий совсем пригорюнился. А сэр Генри знай себе из своей газетки шпарит – прямо тебе изба-читальня. Правда уже, кажись, до конца почти дочитал.

–  Замеченные опечатки, – торжественно объявил он, –  вместо «сионист Пердюк» следует читать «пианист Сердюк»...

Нет, все же, судя по всему, «Правду» он читал, год этак за семидесятый – тысяча девятьсот, естественно. Где он ее выкопал да еще на французском? Гадом буду, большой оригинал наш сэр Генри Баскервиль. Дочитал он, значит, до адресов редакции, сложил  свою газетку заголовком вовнутрь, так что так осталось невыясненным – чего он там читал,  крахмальную салфетку из кольца серебряного вынул и за ворот крахмальной же сорочки засунул.

–  Садитесь, господа! – широким жестом указал он на стулья, тоже «чиппендейл», естественно.

–  Спасибо, волчара позорный, – окрысился на него Раскольников, – я еще за прошлое  свое не отсидел.

–  Ну, присаживайтесь, – поспешно поправился сэр Генри, –  пардон, оговорился.

Мы все двинулись к столу и только тут заметили, что кроме Винни-Пуха и Пятачка за ним  уже устроился старинный приятель сэра Генри, Неуловимый Джо – ковбой с Дикого Запада. И не потому он неуловимый, что его никто поймать не может, потому неуловимый, что никому он и на хуй не нужен.

Сэр Генри между тем продолжал глубокомысленно курить свою трубку , и сразу бросалось в глаза, что эта чисто английская привилегия истинного лорда еще не вошла ему в привычку, а потому он чаще, чем нужно, стряхивал пепел в большую бронзовую пепельницу. Сквозняк, гулявший по столовой, грозя задуть огоньки свечей в огромных серебряных подсвечниках, то и дело сносил пепел в сторону Неуловимого Джо и уже основательно обтрухал его роскошную индейскую куртку с бахромой.

–  Послушай, Генри, – наконец не выдержал он, –  ты со своей трубкой смахиваешь на педераста!

–  Ладно, – невозмутимо и с достоинством ответил ему сэр Генри Баскервиль, переставляя пепельницу по левую от себя руку,  – я буду смахивать на другую сторону...

Неуловимый Джо не сразу схавал, почему все вокруг заржали, а когда и до него дошло, он выразил желание устроить немедленно с сэром Генри дуэль и для начала выхватил свой кольт и пальнул пару раз в воздух.

–  Ой, ой, –  тут же, как резаный, завизжал Пятачок, – Винни, Винни, а кровь какого цвета?

–  Да цвета говна!.. – невнятно, поскольку уже что-то наворачивал за обе щеки, ответил Винни-Пух.

– Ой, Винни, я кажется очень ранен... – схватившись за свои окорока, заныл Пятачок.

Ну, тут и нам в нос ударило. И не до аппетита стало. Только я вдруг понял, что не весь запах свинского происхождения, в букет явно примешались и другие составляющие компоненты: до боли знакомые.

Гляжу, а за столом  откуда не возьмись – наш общий кореш-алкаш. Уже основательно сегодня вставленный и со вчерашнего еще не просохнувший. Его спрашивать: как сюда попал – пустой номер, его и не в такие места по пьяни заносило, а на следующий день от него даже менты толку добиться не могли. Не то что адреса, имени своего вспомнить не мог. Потому все так его и звали запросто: Алкаш – с большой буквы. И стало это его имя собственное.

А тут в столовую дворецкий Берримор вступил, как гвардейский полк на Первомайском параде на Красную площадь, и объявил:

–   Кушать подано, господа!

Ну, жлоб Порфиша решил, что он в кабаке и кричит:

–  Эй, шеф, подайте мне утку. А если она будет недостаточно жирная, налейте ей в жопу масла!

Алкаш, который к тому времени закемарил, уложив лохматую голову на сжатые кулаки, вдруг живенько встрепенулся и потребовал:

–   И мне в жопу масла! – и сразу же без паузы пожаловался: – Прикиньте, кореша, вчера, когда я выходил из кабака, какая-то пьяная падла наступила мне на руку...  

Ну, Берримор на их наглые происки, как настоящий английский дворецкий, положил с прибором и говорит, обращаясь к лорду Баскервилю:

 –  Вы слышите, сэр Генри, как нежно поет за окном жаворонок?

–  Вы ошибаетесь, дорогой мой Берримор, – отвечает ему Баскервиль, – по-моему, это поет форель!

– К сожалению, вы не правы, сэр Генри! – возразил лорду Берримор. – Форель? Ночью? Нонсенс!
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.  

СУЕТА В РАМКАХ ЗАКОНА
Глава 1.    ПРОЛОГ В СТИЛЕ XII ВЕКА

(3 августа, 7 часов утра)
Солнце несмело выглядывало из-за плеча покосившей​ся деревянной церквушки. Пустынные улочки посада, поросшие шалой, уже пожухшей под августовским сол​нцем травой, стекались к маленькой площади, забитой до отказа ревущим скотом. Громкий женский плач, доносившийся из церкви, а также нестройный хор по​ющих голосов вплетались в рев и блеяние.

В церкви, несмотря на раннее утро, горело множе​ство свечей. Их колеблющиеся блики освещали пере​пуганные женские и детские лица. Маленький, седень​кий попик, невнятно, нараспев тянул молитву. У его ног, тыкаясь ему в колени большой нечесаной головой, ползал юродивый. Он скулил особенно душераздираю​ще, и после каждого его истерического вскрика плач усиливался.

Попик нагнулся и ласково погладил юродивого по спутанным волосам; а тот, ухватив дрожащую старческую руку, припал к ней губами. Внезапно в его голубых, чуть ли не в половину изможденного лица глазах вспыхнул безумный огонек, полыхнул из-под ресниц, и как будто сорвавшаяся пружина разогнула худое тело. Юродивый, крича и нелепо размахивая руками, бросился к выходу и выбежал на площадь.

Там он начал метаться, расталкивая ревущих не доеных коров, стремясь выбраться с площади туда, где на невысоких стенах застыло плечом к плечу все мужское население маленького городка.

— С Господом нашим! Христом Всеспасителем! Постоим за веру христианскую! – надсадно выкрикивал юродивый, пытаясь перекричать жалобное мычание. 

Коровы в страхе шарахались от него.

Сверкнув на солнце вороным оперением, горящая на конце стрела уткнулась ему в грудь, остановив на бегу. Юродивый упал и, дернувшись, затих.

И тут же, застывшие как на картине, ряды защит​ников как будто по команде ожили. Пущенные ими длинные стре​лы, визжа на ветру, понеслись в чистое поле, где с нечеловеческими переворачивающимися душу крика​ми, скакала дикая татарская конница.

Впереди всех мчался всадник в рыжем малахае. По​рывы утреннего ветра рвали длинные лисьи хвосты, и они бились у всадника за плечами, как диковинные рыжие крылья. Прижавшись вплотную к длинной гри​ве своего низкорослого злого, как матерый волк, коня, он несся к городу — неотвратимый, как сама смерть, ужас которой маской застыл на лицах воинов стоящих на стенах.

Не доскакав до них метров пятьдесят, всадник резко осадил коня, который тут же застыл на месте — непод​вижный, как скала, — и в считанные мгновенья, почти не целясь, выпустил десяток, не знающих промаха, стрел.

Вопль ужаса прокатился по стенам. А татарский кентавр, слившись с конем в единый беспощадный, не​уязвимый организм, уже мчался дальше, уступив мес​то своим воинам, прокладывающим себе путь в осаж​денный город каленым градом стрел. 

Город горел во многих местах, и черный угарный дым стелился над зеленым полем, над бурыми оврагами и маленькой про​зрачной речушкой, мирно текущей под косыми лучами восходящего солнца.

Всадник в рыжем малахае неожиданно вынырнул из густой дымовой завесы. Он оказался под самой стеной как раз в том месте, где окруженный кольцом одетых в серебристые кольчуги и шоломы гридней стоял воево​да. Дым пожара ел его глубоко посаженные глаза, и сле​зы катились по морщинистой коже.

Тугая черная тень, разматываясь со свистом, засло​нила солнце, петля змеей обвилась вокруг шеи, и день померк...

Воевода неестественно дернулся и, тяжело ударив​шись о край стены, рухнул в зелень травы. И через какой-то миг его тяжелое тело, захлестнутое петлей аркана, связанное накрепко саженями крепчайшей во​лосяной веревки, волоклось, подскакивая на ухабах, вслед за яростным всадником, несущимся под радост​ный дикий визг своих воинов к одинокому кургану, где под бунчуком с белоснежными конскими хвостами рас​кинулся нарядный ханский шатер.

Всадник на полном скаку подтянул тело воеводы, оставляющее глубокий зеленый след в высокой траве, почти вплотную к мелькающим в бешеном галопе ко​пытам коня, которые, казалось, вот-вот разобьют лицо с глубоко сидящими остановившимися глазами и полу​открытым задушенным ртом.

Но всадник, откинув назад гибкое тело, легко, как будто лишенную веса, выдернул свою добычу из-под самых копыт и, перекинув ее через шею коня, поскакал дальше.

Ханский шатер трепетал на ветру, как яркая запла​та, пришитая к голубому плащу горизонта. Всадник же, с торжествующим визгом проскакав по крутому боку холма на самый кряж, господствующий над всей округой, медленно стянул с головы лисий малахай и утер им пот с темного, как будто чем-то вымазанного лица. Ветер шевелил его длинные, светлые волосы.

Вдруг за спиной всадника раздался шум мотора, и из-за разду​вавшегося паруса шатра неторопливо выкатила блестя​щая на солнце черная «Волга». Ее появление ничуть не удивило пришельца из двенадцатого века. Не обращая на автомобиль ни малейшего внима​ния, он устало глядел вдаль, где, отражая солнце, лу​пили ярким светом в глаза окна шестнадцатиэтажных домов, вытя​нувшихся цепочкой вдоль шоссе, ведущего в аэропорт.

«Волга» подкатила ближе, и из нее выбрался человек в сером добротном костюме. Он подошел вплотную к морде коня и внимательно оглядел всадника, неодобри​тельно покачивая головой и прицокивая языком.

—  Хорош! — наконец произнес он.

—  Привет! — на чистом русском языке отозвался лжетатарин.

—  Может, все-таки отпустишь человека? — спросил приехавший, кивая на воеводу, который по-прежнему кулем висел на шее коня.

 —  Этого? — всадник рассмеялся. — Запросто.

 
Небрежным движением он смахнул с коня безжиз​ненное тело, которое с глухим стуком шлепнулось на спину. Приезжий в ужасе глянул на упавшего, то тут же тоже рассмеялся. У воеводы вместо лица была грубо подмалеванная маска манекена.

—  Когда же ты успел? — спросил он у всадника. — Я же все своими глазами видел.

—  Плохо смотрел, значит... — попытался отшутить​ся всадник.

—  Хорошо смотрел! — настаивал приехавший. — Не могу понять...

—  Трюк есть трюк, Гена, — всадник улыбнулся, — тебе не понять... Тут ты правильно заметил.

— Ладно, ладно, — обиженно протянул Гена, — как-нибудь разберемся... Впрочем, старик, — он пома​хал перед собой воображаемой шляпой, — преклоня​юсь. Могешь!...

 —  Как учили! — всадник похлопал коня по холке.

 —  Я за тобой, ничего не поделаешь... — Гена развел руками.

 —  Уже понял, — всадник соскочил с коня, — сейчас переоденусь.

 —  Сойдет и так! — Гена открыл заднюю дверцу «Волги». — Тебя уж и так заждались...

Всадник погладил коня по крутому боку и внезапно так дико и заливисто свистнул, что Гена от неожидан​ности вздрогнул и тяжело осел на сидение. А конь, черной тенью чиркнув по траве, послушно унесся в долину, где возле декораций древнерусского городка галдела и кружилась золотая орда съемочной группы.




   ВАДИМ  ЗЕЛИКОВСКИЙ



      
У  МЕРТВЫХ  НЕ  БЫВАЕТ





      НЕПРИЯТНОСТЕЙ






                            роман

«И постиг я, что дорога в ад 

может начинаться у врат рая».

Это началось в один из промозглых осенних вечеров, когда зимний холод уже прокрался в город, но еще не завоевал его окончательно. Пронизывающий мокрый ветер дул с Гудзона и прошивал улицы насквозь, как частый гребень собачью шерсть.


В небольшом баре, недавно вновь открывшемся в районе Сохо, было тихо и пусто. Несмотря на то, что все его стены были свежеразмалеваны в постимпрессионистской манере, бар производил впечатление старой вонючей дыры с прокисшим пивом и дешевыми шлюхами. Каковым на самом деле и являлся. Попытки хозяина приспособиться к внезапно нахлынувшим на район переменам, видимо, терпели фиаско.


Как я забрел на этот тонущий корабль, с которого, казалось, уже сбежали последние крысы, клянусь всеми святыми, до сих пор ума не приложу. Помню лишь, что вечер начался паршиво и к тому времени, как меня занесло в эту постимпрессионистскую дыру, успел мне набить изрядную оскомину. 


Я, как мог, старался отбить ее привкус во рту сначала сухим мартини, потом изрядной порцией виски, а когда это не помогло, где-то в районе сорок восьмой улицы  в испанском ресторанчике выпил со скучающим барменом бутылку текиллы не самого лучшего качества.


Неудивительно, что когда я ввалился в этот бар в Сохо, куда меня загнал, как я теперь понимаю, очередной порыв мокрого ветра, мой язык и ноги почти совсем вышли из-под контроля. Впрочем, язык по давно устоявшемуся условному рефлексу потребовал чего-нибудь крепкого. И я получил порцию мерзопакостнейшего пойла, какого я не пил, пожалуй, со сладкой поры моей прыщавой юности. 


Именно такой отравой ирландский боров Келли, содержавший бар в нашем районе, втихаря поил нас пацанов. Драл он при этом немилосердно, как за дорогое виски, так что все наши карманные деньги уплывали к нему в карман, как косяк макрели в частые сети.


Бармен в этом баре своими маленькими заплывшими глазками с красными, часто мигающими веками сразу напомнил мне Келли; он выглядел как его младший брат, и я решил, что и он цену за свою отраву постарается содрать с меня тройную. Но тут уж фиг, папаша, я давно уже вышел из прыщавого возраста и потому плачу за товар ровно столько, сколько он стоит. 
Аминь!   


Я сидел и потягивал эту гадость с таким видом, как будто это был первоклассный коктейль, глазея по сторонам. Бар постепенно заполнялся. Еще не все крысы покинули эту лоханку, с иронией подумал я. Мысль о крысах, лакающих прокисшее пойло рядом со мной, так рассмешила меня, что я расхохотался каким-то, незнакомым мне самому, лающим смехом. Близсидящая крыса оглянулась и уставилась на меня круглыми маслянистыми глазами. 


Я заказал выпивку и ей. Одной крысой больше в моей жизни, одной меньше – не все ли равно. Эта хоть поспокойнее, чем другие: сосет себе халявную выпивку и помалкивает в тряпочку.


 Еще совсем недавно меня бы ни за что не занесло в такой гныдник. А если по какой-либо причине и занесло, то через минуту и духу моего бы тут не было. Что-то со мной случилось в последнее время, чего я ни самому себе, ни кому другому объяснить был не в состоянии. Без видимых причин в зеркале моей жизни образовалась трещинка и сквозь нее стала просачиваться и вытекать моя уверенность в себе. 


Я перестал верить в то, что все происходящее вокруг меня движется по правильным рельсам. Я стало тревожить то, к чему за долгие годы, казалось, привык настолько, что оно стало для меня просто частью пейзажа. Это мой город, я в нем родился и вырос. И не вчера в нем спившиеся бродяги начали переворачивать мусорные баки, выискивая банки из-под кока-колы. Не с Нового года горы мусора стали громоздиться во всех боковых улицах. 


А сколько раз я равнодушно проходил мимо, скажем, такой сцены: рваного куска брезента прицепленного к изящной ручке магазинчика на Пятой авеню, под которым, матерясь и отрыгивая, располагался на ночь мой черный брат. А рядом с таким же равнодушием за этим наблюдала парочка копов: он и она, – как  будто они тут на свидании, а не на работе.   


Господь свидетель, я не расист. Мой самый близкий друг – Роджер Вашингтон – чернее самой черной ночи и самый талантливый детектив во всем городе. Ему еще не надоело соскребать вонючую грязь с его улиц и переулков. Может так и нужно, чтобы  когда-нибудь начать жить в мире хоть чуть-чуть лучшем, чем наш. В свое время, сразу после армии, (мы служили с ним в одном спецотряде морской пехоты), он уговаривал и меня пойти в полицейскую школу. 


Но у меня тогда были совсем другие планы. Я хотел написать книгу, а пока строчил репортажи по договору с несколькими мелкими газетами. Шатался по полицейским участкам и к тому времени уже насмотрелся достаточно, чтобы держаться от этой веселой работенки подальше. А Роджер хотел стать полицейским и стал им. И, черт возьми, очень хорошим полицейским.


Прошло несколько лет, я наконец написал свою книгу, и она довольно успешно разошлась. И хотя я бросил работу в своих газетках, но по старой памяти продолжал изредка наведываться в полицейские участки, а то просто встречался за порцией виски со своими знакомыми детективами. Чаще всего, конечно же, с Роджером. 


Все они жаловались на жизнь. На трудности, которых с каждым годом становилось все больше. Почти все катили бочку на прокуратуру и суд, которые, на их взгляд, сводили на нет всю их работу. 
«Когда насильника и убийцу детей выпускают на поруки, а потом в суде оправдывают за недостатком улик, –  как-то после третьего стакана,  выпитого в полном молчании,  признался Роджер, – а если же тебе повезло, и ты наконец добыл эти сранные доказательства, его и след простыл, – я готов рвать этих чистоплюев и недоумков зубами».

Между тем жизнь шла дальше, по моему третьему роману в Голливуде стали делать фильм, и я почти на два года перебрался к другому океану. Дела у меня там шли неплохо, я написал за это время еще один киносценарий и женился. Моего брака хватило ровно до выхода фильма на экран и меня потянуло назад в Манхэттен. Не знаю, как долго бы я еще болтался в Санта-Монике, где у меня была вполне приличная квартира на берегу океана, если бы внезапно не умер мой отец. 


Матери я лишился давно, когда мне было лет девять. У нее был рак, а тогда с ним еще не умели так лихо расправляться, как сейчас. Мы с отцом остались жить в квартире, которую он потом купил, на углу десятой и сорок восьмой. Квартира была на двадцать шестом этаже с окнами на залив и на Манхэттен. 
Туда я и вернулся после смерти отца. 


Денег у меня было вполне достаточно, и я, не торопясь, писал свой следующий роман, а время от времени статьи на довольно пространные темы в различные газеты, но уже классом куда повыше, чем те, с которыми я сотрудничал в молодости. Так оно и шло, пока во мне что-то не сломалось. 

Когда я в детстве читал Фенимора Купера, мой отец как-то вскользь уронил, что все события в его романах в основном происходят на том месте, где сейчас стоит наш город. С тех пор я долгое время ходил по знакомым улицам,  как  по волшебной стране пионеров. Я ждал за каждым углом встречи с Длинным Чулком   или с Чингачгуком Большим Змеем. И хотя чаще всего за углами мне  встречались  совсем  другие  типы, но  детская  мечта  так и продолжала жить все эти годы. 

Это был мой город, и я продолжал ждать от него чуда. Но дни проходили за днями, а чуда все не было. Мой роман завяз на какой-то проходной ничего не значащей фразе и ни за что не хотел вновь сдвигаться с места. В квартире я жил один: писал, ел, спал, смотрел телевизор, напивался. Одиночество пожирало меня, как костоеда. И не было сил ничего изменить. Меланхолия чернее, чем кожа Роджера, укутала меня своим душным плащом.
Все было так до этого вечера, когда я оказался в этом зачуханном баре в Сохо. И возможно так бы и осталось до конца моей жизни, всю никчемность которой я стал так остро ощущать в последнее время. Я тоже казался себе кораблем, потерпевшим кораблекрушение и покинутым командой. И теперь жалкие его обломки будет носить по бушующему жизненному морю, забрасывая по прихоти судьбы в самые мерзкие щели, вроде этого сранного бара, до самого конца. Так казалось мне, и потому было жалко себя до слез. Возможно, я даже плакал. Во всяком случае, мое пойло стало еще более горьким, чем до того. 


Погруженный с головой в свои переживания, я не заметил, когда они появились в баре. Увидел я их уже сидящими за столиком в углу. Перед ними стояло по высокому бокалу с какой-то мутной бурдой, но они не пили из них. Взявшись за руки, они о чем-то тихо шептались, не сводя глаз друг с друга. Вокруг них, казалось, ничего не существовало. Они находились сейчас в той стране, о которой я мечтал с детства, но так в нее и не попал.


Да, мир сошел с рельс, и в нем происходят отвратительные вещи, но пока еще вот так люди смотрят друг на друга, – остается надежда. На то самое чудо, которого ждут вместе со мной тысячи других людей, живущих в этом городе, и в других городах от океана до океана.


Они были очень молоды, особенно он. На вид я бы не дал ему больше восемнадцати. Это был очень красивый мальчик: голубоглазый, с нежной смуглой кожей, которой, как я подумал, не касалась еще бритва, с черными, блестящими, коротко остриженными волосами. Ее я сначала не разглядел, потому что она сидела почти спиной ко мне. Но вот она повернула слегка голову, и я увидел сквозь дымку вьющейся пряди пепельных волос тонкий, как у камеи, профиль. 




Она тоже была молода, но почему-то у меня появилось такое ощущение, что она старше своего спутника. Быть может, тут свою роль сыграло то чисто материнское движение, которым она поглаживала его руку, в чем-то терпеливо убеждая. И слушал он ее, это мне было достаточно хорошо видно, как нашаливший ребенок горячо любимую мать, страдая, что доставил ей огорчение.


Я уже не мог отвести от них глаз. Фантазия моя заработала, и мне почему-то пришло в голову, что они прощаются, и, может быть, даже навсегда. И захотелось, чего со мной не было уже довольно давно, описать этот промозглый вечер, мерзкий тонущий в сумерках Сохо, бар с невыносимой живописью на стенах и последними крысами, не покинувшими его; и этих двоих, занесенных сюда злым ветром с Гудзона, прощающихся навсегда. 


Я поймал себя на том, что по голливудской привычке уже прикидываю, как это можно было бы снять, и кто из моих знакомых продюсеров мог бы заинтересоваться таким сценарием. За этими, честно говоря, обрадовавшими меня мыслями я опять прозевал главное: их уход. 


Когда я поднял глаза в жажде новых впечатлений, их уже не было за столиком. Я поспешно оглядел весь бар. Они исчезли, как будто приснились мне. Я даже протер глаза. Но это не помогло, они исчезли. Я беспомощно поглядел на бармена, но тот тупо уставился на экран телевизора, увлеченный матчем по регби.


Я растерялся, не зная, что делать дальше. Но тут за мутным стеклом на плохо освещенной улице мелькнули два силуэта, показавшиеся мне знакомыми. Я окликнул бармена, и спросил сколько я должен. Он назвал фантастическую сумму, не соответствующую ни количеству, ни качеству выпитого мною. Но я, забыв о благих намерениях поставить эту жирную свинью на место, как в юности борову Келли, дал его младшему брату безнаказанно облапошить себя, и бегом выскочил на улицу.   


Дождь, подгоняемый резким порывом ветра, плеснул мне в лицо, как будто пытаясь протрезвить меня. Бармен сзади истошно заорал, чтобы я закрыл за собой дверь. Я не обратил на его окрик никакого внимания, мне было не до того. То, что я увидел, буквально пригвоздило меня к месту, как булавка бабочку. 


А увидел я сначала лишь бегущего зигзагами человека. За пеленой дождя его силуэт колебался как призрак, создавая фантомный эффект. Казалось, что бежит не один, а сразу несколько человек. Это не помешало стрелявшему не промахнуться. Человек за пеленой дождя споткнулся и упал. 


И только потом я осознал, что перед его падением прозвучало два выстрела. За шумом ветра и дождя они показались мне двумя глухими хлопками, не громче звука рождественской хлопушки с конфетти. Но от этого рождественского подарка человек упал и остался лежать неподвижно.


Все происходило, как при рапидной съемке: плавно, замедленно и, я бы даже сказал, красиво. Как в нереальном мире другого измерения, где может случиться все что угодно. Вот оно и случилось. Я хотел броситься к нему и бросился, но, как мне показалось, в том же замедленном рапидном темпе. Я не бежал, а парил, как в страшном сне, когда хочется бежать изо всех сил и нет никакой возможности. Двигаясь таким образом, я не успел преодолеть и половины расстояния, как меня опередила машина, которую я в темноте не заметил. 


И неудивительно, она была черная с незажженными фарами, поэтому увидел я ее, лишь когда она выехала на середину улицы. Не доезжая нескольких метров до лежащего человека, она остановилась, и из нее выбежал мужчина в длинном темном плаще. Он подбежал к лежащему и склонился над ним. В этот момент сидящий за рулем включил фары. В их свете я увидел, что мужчина в плаще обыскивает лежащего. Он грубо дернул его и перевернул на спину. И тут я в свете фар увидел лицо убитого. 
Это был юноша из бара.


Мою оторопь, как рукой сняло, и я, ничуть не задумываясь о последствиях, бросился к убитому и его убийце. Рывок для сильно нагрузившегося человека, каковым был я к тому моменту, получился не таким уж плохим. Во всяком случае, ни убийца, ни его напарник, сидящий за рулем, ничего подобного не ожидали. 




С разбегу, не сбавляя скорости, я каблуком ботинка ударил убийцу в голову. Удар получился не таким сильным, как хотелось бы, так как тот в последнее мгновение инстинктивно дернулся в сторону. Тем не менее, он, слегка оглушенный, оказался на  мокрой мостовой. Я бросился сверху, в слепой ярости молотя кулаками изо всех сил. Убийца стонал и корчился подо мной, как видно не понимая, что, собственно говоря, с ним происходит.


Я вкладывал в свои удары всю накопившуюся во мне злобу на этот мир. Для меня человек в длинном плаще был в ту минуту олицетворением всего зла в нем. Он был не просто убийцей, он только что на моих глазах растоптал мою, забрезжившую было, надежду. Я забыл абсолютно обо всем на свете, в том числе и о втором человеке, сидящем за рулем автомобиля.


Он так и не решился выйти из машины. Я услышал звук взревевшего мотора и, оглянувшись, увидел, что машина дала задний ход. Проехав назад метров пять-шесть, шофер, резко вывернув руль, направил машину прямо на нас. Я в последний момент, поняв, что он хочет передним бампером сбить меня со своего напарника, не дожидаясь этого, сам откатился в сторону. 


Шофер то ли не успел затормозить, то ли не собирался этого делать, одним словом, машина всей своей тяжестью налетела на еще не пришедшего в себя убийцу. Послышался удар, а потом какой-то мокрый чавкающий звук, и машина, перевалившись через тело, чиркнула боком о стену и понеслась дальше по улице. Я приподнялся и успел увидеть лишь, как она скрылась за углом.


Совершенно обессиленный я с трудом сел, прислонившись спиной к стене. В голове не было ни одной мысли. Машинально я достал из кармана пальто сигареты и попытался закурить. Это мне так и не удалось. Меня все время тянуло посмотреть в сторону трупов, хотя я понимал, что в нынешнем моем состоянии этого как раз делать не стоит. Но не удержался и тут же поплатился. Меня вырвало. 


То, что осталось от моего противника, нельзя было уже назвать человеком. Его сплющило, сделав в два раза шире, чем он был до того. И лишь голова от основания шеи была ничуть не задета и существовала как бы сама по себе. Зрелище не для лакавших целый вечер мерзкое пойло. Упираясь ногами и руками, я попытался встать, но удалось мне это не сразу. 


Наконец, после нескольких неудавшихся попыток, я все-таки встал и, сильно покачиваясь, направился назад к бару. Дверь так до сих пор никто не удосужился закрыть, и она слегка похлопывала на ветру. 


– Закрой дверь, парень! – как будто я никуда и не отлучался, сказал бармен. – Ну что, полегчало? – оглядев меня и гнусно усмехнувшись, добавил он. 


– Заткнись! – огрызнулся я и направился к телефонной кабине. 




    Вадим  ЗЕЛИКОВСКИЙ





















КРОШКА,

МЫ ЛЕТИМ НА БАДЕН-БАДЕН


«Господи! Дай мне душевный 
покой, чтобы        принимать то, что я не могу изменить, мужество изменять то, что могу, и мудрость –  всегда отличать одно от другого!»









(Любимая молитва Казанцева)
















Глава 2.    КАЗАНЦЕВ.  (Десять лет спустя).

Господи, какой же я когда-то был фраер!


Даже завидно. 


Это только у нас «фраер» – оскорбление. А в Германии, например, если ты «фраер», то значит – очень крепко стоишь на ногах. Раз можешь себе такое позволить. Потому что «фраер», в переводе с немецкого, это – свободный. 


И если на твоей визитке перед наименованием профессии стоит коротенькое словечко «Freier», то это тебе добавляет уважения в глазах заказчика процентов на пятьдесят. А соответственно столько же и к твоему гонорару.


А то, что у нас «фраер» стало оскорблением, что в этом удивительного? 

Так и должно было случиться в стране, где лагерь стал нормой жизни. Ведь даже такое словосочетание, как «свободный художник», у нас произносилось исключительно с иронией. Или даже, скорее, с брезгливой жалостливостью, как о человеке, подцепившем венерическую болезнь. Потому что свободный человек в нашей стране мог быть только изгоем.


А я ведь, собственно говоря, и был им! 


Сколько времени из своей «взрослой» жизни я провел в рамках родного, до боли любимого соцлагеря? 


По дням можно сосчитать. 


А за «бугром» то, что я фраер, абсолютно не бросалось в глаза. Там я был как все, у меня просто не было другого выхода: или мимикрируй под окружающую тебя среду, или расколют тебя, как грецкий орешек. Мне мой один зарубежный коллега хвастался, что русского он узнает даже по тому, как он сморкается. 


Со мной у него этот номер не прошел, очевидно, лишь благодаря тому, что за все время наших продолжительных контактов у меня ни разу не было насморка. 

Так что парню, можно сказать, не повезло. Или повезло. Смотря с какой стороны посмотреть. Потому что если бы он, не дай Бог, узнал во мне русского... Боюсь, что мне пришлось действовать быстро и, что хуже всего, круто!.. 


А еще один из моих бывших шефов любил рассказывать байку о том, как гестапо никак не могло выловить нашего разведчика в Берлине, пока кому-то из сотрудников, хорошо знакомому с русской ментальностью, не пришла в голову блестящая мысль. На следующий день возле всех общественных туалетов дежурили шпики. Первого же мужчину, который вышел, продолжая на ходу застегивать ширинку, арестовали. 


Это и был русский разведчик.


Шеф так часто и нудно рассказывал этот анекдот, что каждый раз, заходя на Западе в туалет, я невольно вспоминал его. Воспоминание отравляло все удовольствие от посещения. Тем не менее, ширинку я всегда, слава Богу, застегивал и расстегивал, в независимости от его байки, своевременно, а посему до сих пор жив и в добром здравии. 


Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!


Чего там скрывать, для меня эта мимикрия не была мучительной. Дело в том, что ностальгией я не страдал никогда. Потом понял, что ее, ностальгию то есть, придумали те, из первой волны русской эмиграции. Нет, не выдумали, она-то их, родемая, на самом деле мучила, грызла, из стороны в сторону шарахала, сводила с ума и доводила до отчаяния. 


Все дело в том, что им в России было что терять, в немеряных количествах, и они это потеряли. Вместе с самой Российской Империей. Как тут не взвыть серым волком до слез, до петли, до пули в висок.


А я что там оставлял?


Даже смешно было вспоминать. Ведомственную двухкомнатную квартиру в «сталинском» доме? Сослуживцев? Начальство? Пожалуй, и все! Так об этом я и вспоминал только по необходимости, в краткие моменты возвращения назад за «железный занавес».  


Когда-то Алик рассказывал историю о том, как у автора сценария, снимаемой им в то время, картины вдруг объявился родственник в Англии. И вот тот поехал к нему в гости, и прогостил там три месяца. А когда вернулся, Алик позвонил ему. Трубку взяла жена и как-то растеряно сообщила: «Извините, Александр Матвеевич, Володя только вчера приехал, а сегодня с утра спустился вниз в «Гастроном» и теперь его рвет в туалете!»






 


Тогда Алик рассказал эту историю, как анекдот, и все, помнится, долго смеялись. 


Кроме меня. 


Мне смешно не было, я-то хорошо понимал этого Володю. У самого во рту оскоминой скулы сводило. Теперь, думаю, и Алику смешно, что он когда-то смеялся над этой историей. Он же раньше носа за «бугор» не высовывал, с его носом вообще туда не особенно охотно выпускали, а с его языком и подавно. Теперь он наверстывает упущенное, уехал за «бугор», как теперь говорят на ПМЖ – постоянное место жительства. 


Интересно, как у него там с ностальгией?  




Все эти воспоминания детства, первая любовь, березки под окном – на мой взгляд: сопли вонючие. Ностальгия у нас если и есть, то не по месту, а по времени. Ею можно прекрасно болеть, никогда не выезжая за пределы Садового кольца, потому что никому еще не удавалось возвратиться в свою юность. 


А ведь тоска и боль только по ней. И с каждым годом все надсадней и пронзительней. Уходит жизнь, как песок между пальцами, просачивается и исчезает, засасывает ее как в черную дыру...


Что-то ты опять расканючился, дорогой товарищ Казанцев? 


Пардон, господин! 


У нас ведь теперь все господа. На худой конец – дамы. Как раньше в Польше. Только там все были панами. И с утра пораньше можно было услышать: 


–  Добридень, пани курва!


–  Добридень, пан говновуз! 


Вот мы теперь точно такие господа. Можно сказать, господа положения. Вот только положение у нас, – хреновое. Впрочем, вру, не у всех. Есть такие... 



Но вернемся к нашим баранам, то есть к одному барану и зададим ему вопрос: бессмертия вам захотелось, господин Казанцев? Фаустовский комплекс? А не рановато ли? Фауст уж совсем старик был. А тебе, Славочка, едва сорок стукнуло. Ну, год или два всего тому назад.

 Хотя пятый десяток все-таки.


Уже скоро, но пока еще нет. И Маргариты тебя своим вниманием не обходят. И до старческой немочи еще жить и жить. Если доживешь... Ну, тут не заречешься при твоей работе... 


Тьфу, тьфу, типун на язык! 

И думать не смей! Сам же знаешь, ее, мерзавку, накликать, как два пальца об асфальт. Но мы с это шлюхой еще погодим встречаться, она до меня еще не с одним переспит...


Так на что же ты, Славочка, жалуешься?


Законный вопрос. Есть у меня на что. Чего уж тут перед собой Ваньку валять... Но тут уж на себя пенять нужно. Кто тебе виноват? Остался бы вовремя за «бугром», как другие. Там, если честно, можно уже филиал твоей бывшей «конторы» открывать, –  столько их туда набежало. Одним больше, одним меньше, –  разница невелика. 


Книгу бы написал. Как Суворов, например.

 
«Тайны подвалов КГБ» – чем плохое название? 


Жаль, правда, что ты ни разу не опускался ниже вестибюля. Ладно, можно переделать – «Тайны вестибюля КГБ» или даже «Жуткие тайны вестибюля КГБ». 


Не слабо, как вы считаете, господа?




Я бы сам книженцию с таким клевым названием купил. 


Бредовая идея!


Бредовая настолько, что, пожалуй, была бы обречена на успех. Но чего там причитать в сослагательном наклонении: если бы, да кабы пятый угол был у избы... Теперь поздно! 

Никому ты там не нужен. 









А здесь?


Хороший вопрос, Славочка! 

Начальство твое кануло в Лету. В прямом и переносном смысле. Во-первых, и не начальство оно тебе вовсе, ты же, Славочка, как был колобком, так и остался: и от бабушки ушел, и от дедушки, и от этих волков позорных, в конце концов, ты тоже свалил в туман. Хотя к тому времени и сваливать, собственно говоря, было не от кого. Их уже и самих след простыл. 


Они все как-то легко и непринужденно перешли из властных структур – в коммерческие. Со всеми своими тайнами. Тайна она и в Африке – тайна. Пусть то государственная, пусть – коммерческая. И ежели ее продать за хорошие деньги, то они, как известно, не пахнут.


Наполеон недаром любил говаривать, что, дескать, кто владеет информацией, тот владеет миром. Уж в чем, в чем, а в этом он толк знал туго. Что ж, у нас, в нашей «конторе» то есть, этого добра всегда было навалом. 



На всех и на все! 


Потому что у нас раньше только ленивый не «стучал». Вот мои бывшие начальнички и стали ею приторговывать. Кто втихую, а кто широковещательно. Это в зависимости от цели, которую каждый себе ставил, какой капитал стремился нажить: финансовый или же политический.


Но они-то хоть с большой натяжкой были профессионалами. 

А сейчас кто в нашей «конторе», которая хоть сменила название, но сути своей не поменяла,  бал правит? 


Генка Конкин, от смеха сдохнуть можно. В полковники выскочил. Но добро бы в полковники, а хоть и в генералы – не жалко; раньше при проклятом царизме тоже «шестерки»  до всяких чинов дослуживались, но это у них служба специальная была такая – на побегушках: фельдъегеря, скороходы разные, гофмаршалы... То есть пусть бы Генку этим самым маршалом сделали по «шестерочному» ведомству, а то ведь заодно с тремя звездами он и должность новую отхватил. 


Короче, навесили его нам на шею, как медаль, – начальником отдела. А из него разведчик, как из слона чернильница. Весь нюх – куда ветер дует. Тут он и стратег и тактик. К какому начальственному заду нынче страстно припасть, лобзая, – ни разу в жизни не было, чтоб он ошибся.


Теперь же тактику и стратегию лизания его собственного зада новые холуи осваивают. Правда, на демократических началах, в условиях, так сказать, перестройки и гласности. Потому что, кроме всех своих прочих талантов, господин Конкин, как выяснилось, всегда был ярым демократом и борцом. 


За что – сие им не уточняется.


 Борцом! С Большой Буквы!


Звучит красиво, просто очень здорово звучит. Новая революция, господа! Кто был чем, тот станет всем! 


Ур-ра!!! 


Новые формы работы! В обстановке полной гласности! Никаких закулисных махинаций! Никаких тайн! Никаких секретов от народа! Пресс-центр по связям с общественностью! Язык у него привык к работе, теперь он им не лижет, а метет. А что метет – не думает.

 Нечем, господа демократы! 


Это и было последней каплей. Как только я услышал о разведке в обстановке полной гласности при полном отсутствии секретности, сразу подумал: «Пора “делать валенки”, Славочка!» 



С такой работой сыграть в ящик, уж точно, как два пальца об асфальт. Благо времечко такое подоспело, раньше бы хрен я с этого крючка сорвался. 


У нас ведь формулировки «по собственному желанию» не существовало. Не могло у нас быть собственного желания. Тут либо за «бугром» линять вчистую и там «ложиться на дно», либо в тихую «сыграть в ящик». У нас это умели делать. А тут на мое счастье – процесс пошел! Поехал, родемый... Подфартило! 


Даже «отвальную» мне в отделе устроили. Цирк, если разобраться... Геннадий Павлович лично почтили своим присутствием, по плечу полковничьей рукой милостиво похлопали и изрекли: 

 – Кто хоть раз ступил на наш путь, с него не свернет. Человек не может перестать быть художником, а Слава Казанцев истинный художник в нашем деле.

( Гляди, оценил, «шестерка»!). 


– И я верю, что его уход это – лишь временное отступление на заранее подготовленные позиции. Пройдет совсем мало времени и, попомните мои слова, Слава вернется в наши славные ряды! 

(Кто ему экспромт писал? Руки поотбивал бы!). 


–  Но даже если этого не произойдет, я твердо знаю, что где бы он ни был, мы на него можем рассчитывать. И поэтому пью я сейчас, как будто провожаю его просто на очередную операцию. Ни пуха, ни пера тебе, Слава!


Конец цитаты.


–  Иди ты к черту! – от всей души послал я его вслух. 


А остальное уж досказал про себя. На все деньги. Сам понимаю, что если бы не этот мудак, моя сказочка про колобка могла бы уже сегодня закончиться. И очень для меня плохо. А так ты, благодаря ему, снова фраер, Славочка, и, что главное, никуда не выезжая за пределы милого Отечества, где как утверждают классики даже ординарный дым сладок и приятен. Не говоря уже обо всем остальном. 


Такой запашок стоит и с каждым днем усугубляется, –  не продохнешь. 


Но тебе-то что? 


Проморгал тебя этот мудак, теперь ты птица вольная, лети на все четыре стороны: хоть в ближнее зарубежье, а хоть за самый настоящий «бугор» – никто тебя не держит. 


Не с пустым же клювом ты отсюда уходить будешь? 


Свою долю тайн всяко отхватил? 


Отхватил! 


На книгу о тайнах вестибюля с головой хватит.



Ну и радуйся!











Головой понимаю, а благодарности никакой не испытываю. 


А может не в этом дело? 


Ведь, если честно, копошится же, как мышь под полом, у тебя, Славочка, в голове страшненькая мыслишка: никуда ты и в самом деле от них не денешься. Погуляешь, погуляешь на длинном поводке, а там свистнут тебя и... пожалте бриться! Не тот это цугундер, с которого спускают навсегда. И недаром Геннадий Павлович тост произносили, не своим умом, похоже, они до него дошли. 




Да и не тост это вовсе, а предупреждение: не высовывайся, мол! 


А то, что ты сейчас фраер у себя дома, – может, самое опасное для тебя?


Но об этом, надеюсь, у меня еще будет время подумать. Но не так много.  Я лично себе не советую откладывать эти веселые размышления в долгий ящик. 

Потом может быть поздно. 

Так я себе тогда решил, но почему-то тяну до сих пор. Все недосуг. У нас же, как обычно, – «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Плохо на меня родина действует, прямо так и чувствую, как родная ментальность, как в болото  засасывает. Никогда не откладывай на завтра то, что можешь вообще не делать.


Прямо как мексиканцы, у них все «маньяна» – завтра то есть. Хотя куда нам уже до мексиканцев – отстали. Теперь мы уже встряли где-то между Нижней Вольтой и Папуа-Новой Гвинеей. 




Недаром Володька Герцик как-то перефразировал: «Умом Папуа-Новую Гвинею не понять, аршином общим Папуа-Новую Гвинею не измерить, у Папуа-Новой Гвинеи особенная стать, в Папуа-Новую Гвинею можно только верить!» 


Докатились... 


А ведь нет ни одной самой мрачной и, как казалось раньше, даже пасквильной утопии, которая бы у нас не подтвердилась. Теперь выяснилось, что в своей, так называемой, клевете на Западе были еще лояльны и в какой-то мере даже боялись обидеть. Хотя вот этого как раз, думаю, делать не следовало. Теперь такие документы выволокли на свет Божий, что не просто страшно, а мерзко и беспросветно. 


Это в какой же стране нас угораздило родиться?


За что же нам такое неизбывное счастье, товарищи, впоследствии господа? Хотя всем уже давно плевать на все с высокой колокольни. Человек на самом деле такое животное, которое и к плохому, и к хорошему привыкает одинаково быстро. Ну, узнал он жутенькие подробности обо всех и обо всем – ужаснулся, а назавтра – привык. И можно опять начинать все сначала...  



Зачем сначала? 


Никто ведь и не думал останавливаться. Это процесс беспрерывный и необратимый. Кто-то из президентов Америки как-то спросил то ли у Хрущева, то ли у Брежнева: 


–  А дустом вы их не пробовали? 

Как же, как же, и не только дустом – всей таблицей Менделеева, включая тяжелые металлы. И ничего, как-то живут и даже размножаются. 

Эксперимент продолжается! 


Ур-р-ра, господа! 


Вперед по капиталистическому пути развития! Вернее, назад! И никуда не сворачивать! Шаг влево, шаг вправо – считается побег – расстрел на месте! И все опять как по учебнику, по марксистско-ленинской теории, стало быть. 




Там записано, что капитализм жестоко эксплуатирует трудящихся, сопровождается катастрофической безработицей и выманиванием последних с потом и кровью нажитых трудовых копеек. И у нас все идет, как по писаному. Написано, что наращивание капитала сопровождается резким ростом преступности, и она у нас мгновенно так резко возросла, что мы тут же обогнали Америку по всем криминальным показателям. 


Вот придурки, столько времени хотели обставить ее, болезную, по молоку и мясу, оказалось, – не с того конца начинали. Давно бы могли быть «впереди планеты всей»... А мы все со своим балетом во все дыры совались. Теперь, слава Богу, выяснилось, что у нас в Большом театре, как и во всей стране, – полный бардак.


И ни хрена никто ни во что не верит. Даже в Бога. Хотя, и вправду, больше уж верить не в кого. Церквей понаоткрывали, и везде – битком. Аншлаги, как раньше в театрах. А в театрах – ночные клубы с голыми девками и рулеткой. И батюшки туда, между прочим, не гнушаются заглядывать. У нас ведь демократия уже так наше общество глубоко проела, как ржавчина списанную баржу. А посему, негоже пастырю отрываться от своей паствы. Стадо нужно пасти и денно и нощно. 


Аминь!


Все корни прогнили, а мы художественную стрижку ветвей затеяли, фундамент провалился в тартарары, а мы заняты перестройкой самого здания. И западные ребята тоже хороши: столько лет с нами боролись, а так ничего и не поняли. Они себе решили, что главное, чтобы страна пошла по капиталистическому пути развития, чтоб у всего свой хозяин появился. Мол, у себя же человек воровать не будет. 


С ума сойти можно! 


От смеха, естественно. Они там себе такое и в кошмарном сне представить не могли. А этих, якобы хозяевов, обложили таким налогом, что если он у себя сам не украдет и за тридевять земель не упрячет, его обберут не то что до нитки, все сдерут вместе с кожей.


Они думали, что достаточно вкачать в Россию побольше денег, и она тут же начнет лопаться от изобилия. А почему бы им так не думать? С Германией сработало, с Японией сработало, даже с Чили все получилось как нельзя лучше. Чем же Россия, спрашивается, хуже? Ведь богаче всех Германий, Японий и Чили вместе взятых... 


А люди? 


О таланте русских всем уши на Западе прожужжали. Вот этих талантов как раз и не учли.









Все деньги, что давали, например, по плану Маршалла Германии, остались в стране до цента, до пфеннига, тоже и с Японией и даже с Чили. А в России, как в черной дыре, все они тут же растворились бесследно. Зато вскоре всплыли опять на Западе, но уже на сей раз на частных счетах. 


Но концов, господа, вам не найти. И не надейтесь! 

Обрублены, в воду спрятаны, и хата наша – с краю. Нищая хата, и если есть что в ней, так это пятый угол. Хочешь – ищи его на здоровье, а больше с нас взять нечего.


Но, тем не менее, – ищут!


А вот находят ли? 


Это зависит от того, кто ищет. Сегодня хороший сыщик нужнее людям, чем все попы вместе взятые. Ведь пропадают не только деньги, пропадают картины, коллекции, люди, наконец. И кому-то это все нужно искать. В частном так сказать порядке. Поскольку государство сегодня ведет себя индифферентно. Вместе со всеми своими властными структурами. 


Так вот, ваш покорный слуга, Вячеслав Казанцев, 1956 года рождения, русский, разведен, член КПСС с 1977 года, не член КПСС с 1991 года, подполковник КГБ (также бывший), учтя непреходящую потребность общества в частном сыске, в 1991 году открыл малое предприятие «Частное сыскное бюро “Слава»«, зарегистрировав его по всем правилам где положено. 


Опять же, аминь!


И сегодня, хотя моя личная «контора» не торчит в самом центре города, как прежняя, а наоборот это – полуподвал в самой глубине второго двора; и вывеской до сих пор я так и не удосужился обзавестись; и никакой рекламы о своей частной деятельности ни в каких средствах массовой информации я, упаси Бог, не давал, – тем не менее, за все пять лет я ни разу не ощущал недостатка в клиентах. 


Наоборот, как говорится, спрос всегда превышал предложения. И очень часто от каких-то предложений я просто отказывался. Если мне что-то не нравилось в посетителе или же в его деле, я тут же указывал ему на дверь, и никакие доводы не могли меня заставить изменить свое решение. Клиент уходил ни с чем, то есть, так и не став моим клиентом.







Таким образом, все шло своим чередом без единого сбоя вплоть до сегодняшнего дня...




ВАДИМ  ЗЕЛИКОВСКИЙ

 АНГЕЛ  ИЗ  ПРЕИСПОДНЕЙ







«Когда человек упал в реку, неважно, хорошо

он плавает или плохо. Он должен выбраться из воды, иначе он потонет».









(Сомерсет Моэм)
Глава 1


И опять мне снилась война.








Город, который я так хорошо знал когда-то, лежал в развалинах. От его южной провинциальной привлекательности не осталось и следа. В моих снах я больше никогда не видел город таким, каким он был в моем детстве. Только развалины домов с вывороченными наружу балками, похожими на обнаженные кости при открытом переломе. Остатки былого уюта квартир, выставленные на всеобщее обозрение взрывами, снесшими стены.



И страх.



Страх пули из-за каждого угла. Вернее, из-за того, что раньше было углами, а значит практически отовсюду. Ко мне во сне вновь возвращалось умение чувствовать врага на расстоянии. Мой собачий нюх. И я просыпался с чувством опасности, которое как оскомина потом весь день сводило скулы. Впрочем, за последние годы оно ни покидало меня, пожалуй, ни на минуту.



Даже теперь, когда впереди забрезжил какой-то просвет. Выход, которого я так долго и безуспешно искал. Но надежда и на этот не принесла покоя. Не дала хотя бы краткой передышки. То ли мои нервы уже ни к черту не годятся, то ли опасность по-прежнему нависла у меня за плечами, как крылья у ангела. Черные крылья падшего ангела.



«Ангел» была моя кличка с детства. 



Как давно это было. От того времени ничего, по сути говоря, не осталось. Разве что чувство опасности. И мой собачий нюх. Вот и все. И никто из той моей, прежней жизни не узнает меня, даже если столкнется со мной лицом к лицу. Я и сам не всегда узнаю себя в зеркале. И не потому, что я так изменился внешне. Изменилось что–то внутри меня. Сломался завод. Лопнула главная пружина. А посему и перекосило меня так – до полной неузнаваемости.



А может, мне просто так кажется?



Ведь недаром я каждый миг боюсь быть узнанным. И по улицам я не хожу, а крадусь. Хотя тут, в столичной многомиллионной круговерти затеряться – раз плюнуть. А все то, что со мной произошло, отстоит по времени и пространству на тысячу миль отсюда. Как будто в другой жизни и не со мной. И, тем не менее, страх стал для меня моим вторым Я. Неотделимой сутью, с которой я делю свою теперешнюю жизнь. 



А ведь в той, прошлой жизни трусом я не был.



Отнюдь.



Если бы кому-то из тех, кто меня близко знал, сказали, что Ангел может испугаться ординарного постового милиционера – ни один бы не поверил. 



Мамой клянусь!



И все же теперь я вздрагиваю при виде человека в форме и спешу укрыться за чьей-то спиной или ускользнуть в первый же переулок. Такой расклад на сегодня в моей жизни. И если кто-нибудь может подумать, что он меня устраивает, то это будет самое большое заблуждение из всех мыслимых заблуждений. Но до недавнего времени у меня не было ни малейшей возможности хоть что-то изменить. И моя надежда, которая, как известно, умирает последней, была уже на последнем издыхании.         



И только чудом дожила до того часа, когда произошла наша встреча...



–  Который час? – спросил я.



Подобный вопрос, заданный с самого утра да еще таким тоном хоть кому испортит настроение. Но ее голос, когда она ответила, был чист и прозрачен, как родниковая вода. И весел, как птичья трель на заре. Что, собственно говоря, и соответствовало действительности, потому что солнце только вставало, и в просвете между домов, стоящих напротив, прорезался лишь первый робкий луч.



– Начало седьмого, – сказала она. – Ты так крепко спал, что я не хотела тебя будить раньше, пока еще ничего не готово...



Она имела в виду завтрак, который принесла мне в постель на серебряном подносе. Подобное я видел только в кино. И совсем не ожидал, что и со мной когда–то такое может произойти. Честно, даже не мечтал. Особенно в последнее время. Не до того было. Так что я машинально протер глаза и еле удержался, чтобы не ущипнуть себя за руку. Хотя даже и присниться мне такое не могло.



– День сегодня будет просто прекрасный! – между тем прощебетала она. – Он  уже и сейчас замечательный...



Сомневаться дальше в реальности происходящего не было никакой возможности, так как к визуальным ощущениям добавились запахи. Аромат кофе и свежеподжаренного хлеба мог возбудить аппетит и не у такого загнанного, голодного волка, как я.



– Надеюсь... – мой хриплый со сна голос прозвучал полным диссонансом к окружавшей меня роскошной обстановке. 



Ни по каким делам мне тут невозможно  было находиться. Не вписывался я в окружающий интерьер. 



Я еще раз оглядел поле вчерашней битвы – изумрудную шелковую поверхность двуспального размера, где на протяжении долгих часов мне доказывали, что мужчины лучше меня нет, и не может быть в природе.  Тут реанимировали мою надежду и в беспросветной ночи заставили вновь увидеть свет. Он вспыхнул внезапно, как лампадка в углу под образами, и теперь горел во мне тихим, ровным пламенем.



Я вдруг вспомнил о том, что пообещал ей накануне.



– Хочу верить, что ты ни о чем не пожалеешь... – мой голос звучал уже намного лучше, и не так резал слух.



–  Я вообще никогда ни о чем не жалею, – рассмеялась она.



И вот тут я сразу ей почему-то поверил. 



Грациозно она присела на край кровати и пристроила поднос на моей груди поверх шелкового одеяла. Я был укрыт им чуть ли не по горло, а потому оказался в роли лисицы в винограднике, у которой «видит око, да зуб неймет». Но Инга не стала меня мучить и тут же поднесла к моим губам чашку с кофе.



О, этот первый глоток горячего и черного, как эфиоп, утреннего кофе. О нем можно писать трактаты или поэмы, в зависимости от склонностей и темперамента. Мне, например, стихи ближе. И раньше, если бы мне пришла такая мысль в голову, я бы обязательно воспел первый глоток. 

Теперь уже поздно. Не до стихов.



Но тут я вдруг почувствовал, что заблуждаюсь. Еще вчера – да! Сегодня – нет! Утро что ли вечера мудренее? Или мудрёнее? Все у меня в голове перепуталось. Очень давно перепуталось. Но сегодняшняя неразбериха не имеет ничего общего с тем, что было раньше. Она совсем другого качества. Моя крыша поехала и закружилась совсем в другую сторону. В темпе вальса. Волнующе и романтично. 



Как не ехала она, пожалуй, с десятого класса, который я заканчивал все в том же южном городе, опять приснившимся мне сегодня в развалинах. Значит, кружение еще не так глубоко вошло ко мне в кровь. И я вдруг подумал – может, пока не поздно, постараться избавиться от него вообще? 



Почему?! 



Чувство опасности не покидало меня. Оно сейчас исходило именно от Инги. И хотя мне казалось, что оно совсем другого свойства, но, может, это только казалось?   

  

А может, все дело в том, что я вот уже который год ежесекундно готов к неприятностям? Которые никогда в моей жизни не заставляли себя долго ждать. Почти на каждом шагу. 



Неужели эта роскошная спальня – выход из замкнутого круга моих бед и несчастий?



– Мне уже скоро пора уезжать, – нежно прошептала она, окуная край поджаренного круассана в чашку с кофе, – но прежде нам нужно обговорить все детали.



Она поднесла круассан к моему рту и, когда я откусил от него, лукаво глядя на меня, коснулась губами того места, где остался след от моего укуса. Потом из–за ровных, как два ряда крупных жемчужин, зубов розовым игривым зверьком выглянул ее язык, и она провела им по круассану, двигаясь по кругу. 



Во мне как будто взорвалась граната. 



У меня была уже восхитительная возможность познакомиться вплотную с гениальными способностями ее язычка. Он жег и холодил одновременно. Ласкал и обдирал наждаком, доводя мою истосковавшуюся плоть до такого экстаза, о котором я даже не подозревал. Во всяком случае, в себе. Она открыла для меня нового человека во мне самом. 



Еще одного. 



Правда, я не совсем был уверен – человек ли это?  

 

Самец – вне всякого сомнения. Первобытный, не скованный никакими запретами, неистовый и могучий в своих желаниях и возможностях. Поверьте, все эти комплименты предназначаются не мне. Сам за собой таких возможностей за все тридцать три моих года со дня рождения я никогда не замечал. Ни одного крошечного раза. Но она была из породы тех женщин, которые даже вибратор способны довести до оргазма.



Я боялся, что она сейчас примется за меня снова. Боялся и хотел. Так хотел, что даже не заметил, как поднос отлетел далеко в сторону и с мелодичным звоном проехал по паркетному полу, там, где заканчивался толстый, пушистый с нежным розовым рисунком ковер. За ним последовало одеяло, зеленой змеиной лентой изогнувшись в тонком солнечном луче. 



И она оказалась в моих объятиях. Хотя трудно с уверенностью утверждать – кто в чьих. Она умела обтекать и оплетать чужое тело, как будто у нее было, по меньшей мере, шесть рук, как у индийской богини. И все примочки «Кама сутры» она употребляла одновременно. 



Во всяком случае, мне так казалось. 



Но, повторяю, я никогда не считал себя выдающимся специалистом в вопросах секса. Однако сейчас она меня на каждом шагу убеждала в обратном. Такой у нее был редкий талант. Она раскрывалась, как цветок под первыми лучами солнца, и одновременно захлопывалась, как капкан на матерого хищника – жестоко и беспощадно. И такое чередование беспомощной ласки и изощренной жестокости сводило меня с ума. 



Последние капли здравого смысла вместе с жарким потом наших объятий вытекали из меня и испарялись в воздухе и без того насыщенном ароматом ее тела – терпким и душистым, как недозревший инжир. В городе, где я вырос, и который сейчас лежал в развалинах, инжир рос повсюду и запах его незрелых плодов запомнился с детства. У нас никогда не хватало терпения дождаться, когда он созреет окончательно.



С тех пор жизнь научила меня терпению. Но, к сожалению, дав перед тем мне чересчур жестокие уроки. Мой дядя Саламбек однажды сказал мне, что в школе жизни не бывает каникул. Но, похоже, он заблуждался. У меня, например, вдруг началась полоса, о которой и в лучшие годы я не посмел бы мечтать.



Передышка? 



Вроде того. Неведомо на сколько. Месяц, день, час или же до следующего мгновения? Хотя назвать передышкой ту жаркую схватку, которая, почти не прекращаясь, шла всю ночь на зеленом постельном поле, размером с футбольное, даже с большой натяжкой невозможно. И кто же, в конце концов, выйдет в ней победителем – вопрос, который то и дело тонкой иглой впивался в мой мозг. 



Дело в том, что она все время отдавала мне победу, сдавала себя, как город на милость победителя, – униженно, с хлебом, солью, с ключами на золотом подносе. То есть во всем, в любой мелочи давала мне почувствовать себя победителем. Но недаром же в какой–то момент мне вспомнился старый анекдот про то, как врач говорит взволнованному мужу: «Уважаемый, у вашей жены задето легкое!»  На что тот, потупив взор, отвечает: «Ну что вы, доктор, вы мне льстите...»



Так вот, самодовольным болваном я никогда не был. И легкость победы меня все больше и больше настораживала. Я поймал себя на том, что, то и дело, задаю себе очень простые с виду вопросы. Например: «Зачем именно я ей понадобился?» или же «Что она вообще во мне нашла?» И не нахожу на них ответа, даже самого сложного. Чего-чего, а вокруг Инги такие элитные особи мужского пола вышивали, что я рядом с ними – дворняга. И в смысле породы, а уж о кредитоспособности – нечего говорить.



И, тем не менее, она выбрала меня. Сама подошла и выбрала. Она не влюбилась в меня с первого взгляда, она с этого взгляда отдалась мне. Публично. Ни у одной самой породистой собаки не могло возникнуть на этот счет ни малейших сомнений.



Кроме меня.



Или я, в самом деле, дворняга беспородная, или моя подзаборная жизнь последних лет научила меня не верить ни во что и никому? И червь сомнения копошился во мне, как в яблоке с древа познания добра и зла, которым Ева выманила Адама из рая с божьим проклятием, легшим тяжелым бременем на весь род человеческий. Но в моем случае все было наоборот – меня заманивали в рай от всех моих мытарств, хитросплетений и беспросветности, с которыми вот уже сколько лет я не в состоянии разобраться. 

Падшего ангела пускали назад в рай...



Господи!



Во мне в который раз произошел взрыв. С немыслимой ранее силой. А мне казалось, что мой склад боеприпасов израсходован до последнего патрона, но Инга опять доказала, что ни черта я о себе не знаю. Приняв мой взрыв в себя, и медленно погасив его в своем напрягшемся до предела теле, испив его до капли, она обмякла, но не бессильно, а хищно и удовлетворенно, как кошка, наигравшаяся с мышью и довольно растянувшаяся на солнцепеке. 



Я был уже готов озвереть, вопросы без ответов достаточно искололи мой мозг, но тут у нее на лице появилось выражение такой восторженной благодарности, что нервы мои успокоились, как бушующие волны, на которые вылили несколько бочек китового жира.



– Ну, теперь мне действительно пора! – изящно потянувшись, ласково сказала она.



–  Хорошо... – стараясь остаться спокойным, ответил я.



–  Ты все понял?



Я пожал плечами.



– Там на столе деньги, – скороговоркой произнесла она, кивнув головой на дверь, за которой располагалась остальная квартира – двести пятьдесят квадратных метров в двух уровнях, обставленных с не меньшей роскошью, чем спальня.



–  Зачем? – удивился  я.



–  Тебе нужно как следует одеться... – она старалась не глядеть на меня.



И опять мне в голову пришел старый анекдот о том, как поручик Ржевский утром уходит от женщины, а она его на прощание спрашивает: «Гусар, а деньги?» Он же в ответ, лихо крутанув ус: «Мадам, гусары денег не берут!»



Вот и мне в самый раз крутануть ус и стать в гусарскую позу. Но она, как будто почувствовав мои смешные гусарские потуги, той же скороговоркой произнесла:



–  Не нужно драматизировать, любимый, хотя это отчасти твоя профессия... – она прильнула ко мне всем телом и ладонью зажала рот, не давая что–либо возразить. – Ты  же не можешь работать у нас в том, что на тебе... А, как я понимаю, у тебя ничего другого и нет.



Она была почти права. До ужаса. Кроме того, что было надето на мне, то есть майки, джинсов и туфель, в рюкзаке в захламленной квартире у Толясика были еще рубаха, свитер и затертая кожаная куртка. И сменить свой гардероб мне не удавалось вот уже года три. Так что куда не повернись, возразить мне ей было нечего.



–  Нет... –  подтвердил я, и мой голос вновь охрип до противного.



–  Ну вот... Тебе понадобятся кое–какие вещи...



–  Например?



– Костюмы – обязательно белый и черный, смокинг, остальные – на твое усмотрение. Рубахи, галстуки, белье, – перечисляла она список, о котором в самые лучшие времена я мог только мечтать, – обувь ко всем костюмам, рабочий комбинезон... – она задумалась. – Да, и обязательно перчатки! – вдруг вспомнила она.



– Какие? – спросил  я так же хрипло и почувствовал, как у меня на скулах заходили желваки.



– Кожаные шоферские, знаешь, такие с дырочками, мне так нравится, когда мужчина водит машину в таких перчатках. Особенно спортивную или «Мерседес». Всю жизнь мечтала прокатиться вот так рядом с мужчиной в перчатках на руках...



Я почувствовал, как она вся напряглась, магия собственных слов вот–вот, казалось, вновь доведет ее до оргазма.



–  А еще какие? – остудил ее пыл я.



– Что какие? – с трудом возвращаясь из мира своей мечты, не сразу поняла она.  
 

 

–  Какие еще перчатки я должен себе купить?



– Белые...  – произнесла она, после паузы. – Матерчатые. И желательно сразу пар десять... – она виновато усмехнулась. – Они, к сожалению, быстро пачкаются.



– Ага. Все ясно... Так бы сразу и сказала... – со всей оставшейся у меня от далекого прошлого иронией выдавил из себя я. Сознаюсь, получилось у меня не очень лихо.



–  Ну не надо, любимый... – взмолилась она. – Т же сам должен понимать…



– Да чего там. Все в порядке. Я просто не сразу все догнал вчера. Значит, ты меня просто пригласила на должность слуги? Ты весь обслуживающий персонал набираешь подобным образом или только мужской?



–  Ты хочешь узнать, лесбиянка ли я? – вспыхнула она.



Когда что-то получалось не так, как ей хотелось, Инга моментально из кошечки превращалась в пантеру. Тоже красивую, тоже изящную, но невероятно опасную. Но к чувству опасности мне, увы, не привыкать. Я с ним сжился, и меня им не напугаешь.



–  Я хочу узнать, кто ты вообще такая? – криво усмехнулся я.



Что было чистой правдой. Больше всего на свете я хотел узнать именно это.



–  И что ты хочешь, чтобы я ответила? – она усмехнулась не менее криво. 



–  Для разнообразия – правду!



– Какую? – усмешка  ее стала еще более издевательской. Ты-то, кстати, знаешь – кто ты такой?



Я пожал плечами. Говорить с ней, когда она заводилась, было интересно, но, отнюдь, не просто. Она тоже умела задавать вопросы, на которые не так-то просто ответить. Особенно загнанному волку. 



– В философском смысле или тебя интересуют паспортные данные? – спросил я, чтобы не молчать.



– Ладно, радость моя нежданная, забудем! – предложила она ленивым тоном. – Если ты не можешь справиться со своим шляхетским гонором, в то время, когда я ставлю ради того, чтобы быть с тобой, свою голову, то нам больше не о чем разговаривать.



–  Не заводись, – после долгой паузы, в течение которой она успела одеть халат и отойти к зеркальному антикварному трельяжу, попросил я, – вся беда в том, что твое предложение для меня было слишком неожиданно. И я вчера, честно говоря, не придал ему большого значения. Чего не сболтнешь под пьяную лавочку...



–  Я никогда не болтаю под пьяную лавочку! – огрызнулась она.



– Неудачно выразился, мадам, – я вскочил на ноги и встал в подобострастную позу, слегка склонившись вперед, – виноват. Больше такое не повторится!



–  Хорошо, Артур, – надменно кивнула она, – на этот раз я вас прощаю. Но учтите, мое терпение не безгранично.



Я подивился, как легко и непринужденно она приняла игру. Предлагаемые обстоятельства, так сказать. Но были ли ее тон и сказанное для нее игрой? Я пустил пробный шар.



–  Теперь все нормально, – как можно непринужденней вымолвил я. – Тем  более, что стать холуем у богатого человека, не хуже того, чем я в последнее время занимался... Можно сказать, я прямо на глазах делаю карьеру.



– У очень богатого человека, – поправила меня Инга, – или лучше даже сказать, у неправдоподобно богатого человека. А насчет холуя, не хозяева делают рабов, а наоборот: раб сам заставляет окружающих стать его хозяевами. 

 

– Спасибо на добром слове, девушка! – растягивая слова, небрежным тоном произнес я.



Я все еще пытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Но мой блеф, похоже, не стоил выеденного яйца. Все козыри были у нее на руках. О чем она хорошо знала.



– Тебе решать, мой мальчик, – безразлично, как–то даже отстранено сказала она. Как будто потеряла ко мне всякий интерес. – Если тебя такое положение вещей не устраивает – я не настаиваю. Откажись. Я, лично, другого выхода не вижу, чтобы нам быть вместе.



Куда не кинь – всюду клин. Она во всем была права, и возразить мне ей было нечего. Действительно, оставалось сказать либо «да», либо «нет». Теперь она поставила вопрос ребром. И у меня не было другого выхода. И не было надежды на выигрыш. Уж больно паскудная карта нынче оказалась у меня на руках. Что я понимал не хуже нее. 



Но попробовать-то можно, подумал я, что я, в конце концов, теряю? Свалить, в самом крайнем случае, надеюсь, я всегда успею. Какая-никакая, а все же передышка. По крайней мере,  ментами хоть там-то, надеюсь, не пахнет.



– Хорошо. Будем считать, что я согласен. Что я еще должен делать кроме того, что по долгу службы обязан буду носить костюмы от Версачи и кожаные шоферские перчатки, которые тебя так заводят?



– Добросовестно смотреть за машиной, – тон, которым она начала перечислять мои будущие обязанности, стал до противного деловым,   – возить меня за покупками в город и вообще куда потребуется. Охранять меня  – тоже твоя забота!



–   Охранять от кого? –  я не выдержал и перебил ее.



–  По преимуществу, от таких же, как ты, проходимцев! – не задумываясь, отрезала она.



–  Вот как? – я разозлился не на шутку.   – А  мне показалось, что чем грязнее недоносок, тем  больше он тебе по душе. Известно, кого в грязь тянет...



–  Свинья и грязный недоносок – отличная парочка!  – не осталась в долгу она.



Наш разговор неудержимо летел в пропасть, как легковушка после столкновения с тяжело груженым трейлером на Военно-Грузинской дороге. Но что я мог поделать, если у меня в самый неподходящий момент отказали тормоза, и остановиться я уже не мог. Чего нельзя сказать об Инге. Произнеся с неизъяснимым сарказмом последнюю фразу, она вдруг сразу взяла себя в руки. Ласковая улыбка появилась у нее на лице, и лед в глазах растаял.



По правде говоря, я никогда не видел такого лица, где выражение глаз так все меняло. В зависимости от них оно могло быть с одинаковым успехом как невыносимо уродливым, так и удивительно прекрасным. Противостоять их магии я был просто не в состоянии. Вот и сейчас моя злоба улетучилась, как дурной запах от сильного порыва ветра.



–  Если тебе охранять меня, то есть практически быть все время со мной наедине, не нравится,  – она вздохнула,  –  что ж, я не стану обременять тебя излишне своим присутствием. Так что у тебя будет достаточно свободного времени. Флигель, где тебе предстоит жить, стоит на отшибе. Так что тебя не будет никто беспокоить... – она сделала очень выразительную паузу, продолжая ласкать меня глазами.  – Но если ты захочешь, я буду навещать тебя, как только смогу. А когда я хочу, то могу всегда!



Яснее и не скажешь. 



До сих пор я никогда не встречался с такой необыкновенной женщиной. Самым простым и на первый взгляд невинным движением она возбуждала меня до такой степени, что я был готов, пожалуй, на все ради нее. Или почти на все. И, похоже, она это знала. Так что скрывать что-либо от нее не было никакого смысла.



– Я для тебя сделаю все,   – само собой вырвалось у меня. 

Как клятва.



И голос мой сейчас был чист и звонок, как того и требовалось для произнесения торжественного  обещания. 

От недавней хрипоты не осталось и следа.       



ВАДИМ  ЗЕЛИКОВСКИЙ




ЛОВУШКА

  
ДЛЯ  МИЛЛИОНЕРА

Глава  3.  «НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ...»






    «Глупо читать нотации землетрясению...»









Ф. Ницше


Первое, что он увидел у себя на столе, была раскрытая книга. Довольно потрепанная, в измятом бумажном переплете. Из тех дешевых бездарных изданий, которые еще несколько лет тому назад печатал кто ни попадя. И издавал в них черт знает что. Лишь бы подешевле да побыстрей. Сбыть оптом, что-то заработать и тут же отвалить. Чтоб концов никто не сыскал.



Заложив пальцем открытую страницу, Игорь глянул на обложку. Георгий Авксентьев, «Штурм». 



«Так... - подумал Игорь. – Оригинальное названьице. Для газеты “Комсомолец Мухосранска”. Писатель из него... Впрочем, не в том дело. Книга-то у меня на столе откуда взялась? Кабинет закрыт был, а ключи под неусыпным надзором у дежурного. Кому он их без моего ведома мог выдать? Полковнику Кривцову? Майору Афанасьеву, моему непосредственному начальнику? Стало быть, это их шутки? Ведь дело-то на меня навесили не без их ведома...»


Игорь вновь открыл заложенную страницу и начал читать подчеркнутые красным фломастером строчки с самого верха.



«...моста. Весь ужас заключался в обыденности происходящего. И даже толпа, собравшаяся вокруг, глазела без особого любопытства, как на ординарную драку, которой никого сейчас в Москве не удивишь. Лишь у пацана лет пяти в замызганной, давно потерявшей цвет курточке лихорадочным, вороватым интересом поблескивали голубые глазки, когда он бочком подбирался поближе к гусеницам танка. 



В это время он вновь выстрелил. Рев двигателя, выстрел, лязг гусениц, когда танк при отдаче откатился назад, могли, казалось, напугать кого угодно, но в толпе никто даже не вздрогнул. А пацан продолжал бочком придвигаться к гусеницам, и никому даже не пришло в голову остановить его. Только толстая женщина с коляской, в которой лежал еще один ребенок, возможно мать, лениво окликнула его: «Петька, зараза, не лезь к танку».



Между тем снаряд, выпущенный из ствола бронированного мастодонта, перелетев через реку, влепился в некогда белый фасад на уровне примерно шестого этажа. “Попал!” - сказал кто-то в толпе. В голосе говорившего не было никаких эмоций. Он просто констатировал факт. Я еще раз убеждался, как легко у нас приучить человека к чему угодно. Лишь несколько часов гражданской войны привели к тому, что она стала частью нашей обыденной жизни.



Обыденной настолько, что, несмотря на шальные пули, то и дело долетающие сюда со стороны Белого дома, собралась толпа, в которой были и дети, пришедшие, естественно, не сами по себе, а именно с родителями. Кстати, толпа очень быстро рассосалась и опять же не из страха получить пулю в лоб или осколок в сердце, а просто потому, что удовлетворила свое не слишком воспаленное любопытство. Подумаешь, мол, “разборок” мы не видали. Не в Париже. У нас такого добра навалом...”



Игорь оторвал глаза от текста. Ничего нового для себя он не прочел, благодаря “СиЭнЭн”, весь мир имел возможность все описанное Авксентьевым увидеть собственными глазами. Они в октябре девяносто третьего транслировали свои репортажи из Москвы чуть ли не двадцать четыре часа в сутки. Из самых “горячих” точек. Так что сидящие у экранов телевизоров были, пожалуй, еще лучше информированы, чем очевидцы и непосредственные участники. 



Кроме того, видеокамера во время прямого репортажа, как зеркало: что видит, то и воспроизводит на экран. Никакого монтажа, никакого личностного восприятия пострадавшего. Невзирая на лица. Так что господин Авксентьев ничего нового тут 

не привнес, а что касается стиля, то, думаю, его репортаж, уж во всяком случае, ни в “Московские новости”, ни в “Московский комсомолец” не взяли бы. Так что “по Сеньке и шапка”. Изданьице “Гей, славяне!” и бумажка едва не туалетная. 



Игорь захлопнул книжонку и отбросил ее в сторону. Она шлепнулась на стол, обложка, которая и раньше держалась на честном слове, отлетела напрочь. Она лежала теперь кверху титулом. На нем на фоне какого-то здания, очевидно, все того же Белого дома, дублировались сведения с оторванной обложки, то-есть фамилия автора и оригинальное название “Штурм”. 



Но ниже, к тому же, располагалось ничего не значащее название, под которым скрывались проходимцы, выпустившие авксентьевскую лабуду в свет и в той или иной степени погревшие на ней руки. “Издательская группа “Лира”. Еще одно неслабое названьице. Сразу видно, что тут поработали люди со вкусом. 



“Но мне-то на хрена их изыск подсунули? - еще успел подумать Игорь. - В чем тут подначка? И чья?” 



И тут его взгляд сфокусировался на годе издания, хотя он-то как раз не был подчеркнут. А в нем-то и была вся суть. Опять, как и в “Чеченских войнах”. Год был одна тысяча девятьсот девяносто второй. Конечно же, Авксентьев не первый, кто пишет антиутопии. Их-то уж Игорь начитался в достаточном количестве. От Оруэлла до Кабакова. Оруэлл у них с дедом в библиотеке собран практически весь: от самиздатовского “1984” и до полного собрания в оригинале. 



Кабакова Игорь тоже хотел оставить на всякий случай, мол, “большое видится на расстоянии”, но дед, произнеся, как приговор: “Чудес не бывает! Тут во всяком случае чудом и не пахнет!” - воспротивился категорически. И Игорь подарил Кабакова кому-то из приятелей. 



Но с Авксентьевым дело обстояло куда сложней. Конечно же, можно было предположить, что он намеренно изобрел себе именно такой журналистский стиль изложения и намеренно старается сделать его совково-примитивным. Тогда имеет место довольно высокий писательский пилотаж. Но все равно в таком раскладе рано или поздно должно высунуться лицо автора. Или хотя бы кончик носа, как бы он короток не был. Но у такого автора просто не может быть короткого носа.



Если, конечно, предположить, что все именно так. Но

Игорь слишком опытный читатель. Да и дед с ним согласен, а у того чутье на литературу - дай Бог всякому редактору. И он считает, как не парадоксально, что нужно быть поистине гением, чтобы так глубоко упрятать свой талант. И дядя Коля утверждает, что все дело в том, что Юра Авксентьев  н а  с а м о м  д е л е  вступил в контакт с внеземной цивилизацией. А до того ничего, кроме разве что школьных сочинений не писал. Потому и стиль у него какой Бог послал.



Заподозрить дядю Колю в мистификации? Вернее, в том, что он один из ее участников? С него станется. Впрочем, не ради же него одного все затеяно. А если нет, то какая роль во всем происходящем со вчерашнего дня отведена ему? Хотя почему со вчерашнего? Ажиотаж вокруг Авксентьева продолжается вот уже несколько лет. Правда, в последнее время он как-то незаметно поутих... Стоп, стоп! Может, именно в том-то все и дело?



Есть такие люди, которые требуют к себе повышенного внимания. От отсутствия его они просто заболевают и начинают вымирать, как болезнетворные микробы при отсутствии питательной среды. В последнее время таких людей развелось неисчислимое множество и продолжает разводиться. Плодятся, как кролики, в геометрической прогрессии. Публика от их цирковых номеров уже давно устала. “Где ж на всех набрать лопат?”



Вот и приходится изголяться. Один всякий раз на думскую трибуну в другом маскарадном костюме лезет, другой с той же трибуны каждой российской бабе по мужику обещает, при условии, естественно, что станет президентом. И тут же, видимо, для наглядного подтверждения своих слов, не отходя от высокой трибуны, выписывает знатного пенделя по мордам и по голове одной из подвернувшихся под руку баб, но в ранге депутата. Мол, все глядите - я еще не президент, но уже мужик - и кажная опосля моего избрания будет окружена подобным мужским вниманием. 



А чо, все чисто по-русски, как в нашей исконной народной поговорке: “Не бьет, значит, не любит!” А что у меня отчество такое инородческое, так то потому, что у меня папа юрист. Ну, а третий и вовсе публично перед камерами, и не предварительного заключения, а телевизионными, со священнослужителя крест срывает и никакая милиция так и не заставила его до сих пор тот крест вернуть владельцу. Наглядная демонстрация лозунга “Экспроприация экспроприаторов”.



А вот Авксентьев - исчез. И со вчерашнего дня исчез официально, так как от его жены поступило заявление, на основании которого заведено дело... Гражданское? Уголовное? Какая разница... Сейчас главное другое: оно поручено ему, следователю Острогорскому. А он до сих пор не знает, как к нему отнестись. И против кого его возбуждать? 



Может быть, против того же господина Авксентьева, вводящего в заблуждение компетентные органы? 



Мы тут будем рыть, копать - больше делать нам нечего - а нас еще будет пресса шпынять со всех сторон. Вчера уже во “Времечке”  с ироническими комментариями в наш адрес Л.Новожилов прошелся, а, стало быть, с их легкой руки и другие вцепятся. На сей счет господин Авксентьев, если предположить конечно, что тут все-таки очередная мистификация, уж всяко озаботился...



Только успел Игорь об этом подумать, как у него на столе зазвонил телефон. Он взял трубку.



- Следователь Острогорский слушает! - официальным тоном произнес он.



Трубка фыркнула.



- Простите! - тут же поспешно извинился женский голос. - Ледогорова Ольга! Журналистка...



“Начинается! - зло подумал Игорь. - Накаркал...” - а вслух произнес с той самой американско-голливудской интонацией, присущей всем киношным полицейским детективам:



- Никаких комментариев! 



И уже было собрался повесить трубку, но тут женский голос совсем по-детски всхлипнул и беспомощно воскликнул:



- Но позвольте!.. - и замолк. 



На том конце провода разверзлась бездна отчаянья. Игорь просто физически ощутил всю ее глубину и... не повесил трубку. Но и сам, не зная что сказать, молчал. Пауза, мягко говоря, затянулась.



- Как вы сказали вас зовут? - наконец нашелся Игорь.



- Ледогорова... Ольга... журналистка... - будто глотая плохо сваренную, давно остывшую манную кашу, выдавила из себя трубка.



И тут еще одна неожиданная мысль пришла Игорю в голову.



- Откуда у вас мой номер телефона? - быстро спросил он.



- Я позвонила дежурному и спросила, кто ведет дело Авксентьева,  мне дали ваш телефон... - намного поспешнее, чем следовало, соврала трубка. 



Видимо, вопрос был предусмотрен и ответ на него отрепетирован заранее. Но актриса из нее, как из огурца пулемет. Никакой дежурный не имел права давать ей мой телефон, да и не в курсе дежурный - кто чем занимается. Но ведь мог же соединить и с начальством. В каком случае? А если бы она сказала, что у нее имеются новые сведения по делу Авксентьева? “Маститые” журналисты так обычно и делают. 



Но она-то, та что в трубке, Ледогорова Ольга, журналистка... не “маститая”. “Маститые” не фыркают и не всхлипывают в телефонную трубку, они обычно сразу берут быка за рога и, действуя кнутом и пряником, то есть, обещая, угрожая, льстя и шантажируя, пытаются выбить любую скандальную информацию.



- Вы позвонили дежурному, - стараясь скрыть насмешку, спросил Игорь, - представились, спросили, кто ведет дело Авксентьева, и он дал вам номер моего служебного телефона. Так?


- Да... - чувствуя подвох, неуверенно ответила трубка.



- Хорошо! -  решился Игорь. - Я готов встретиться с вами и м-м... скажем так, обменяться вопросами по существу интересующего вас дела...



- Да? - трубка после их непродолжительного диалога явно не ожидала такого результата. - А когда?



- Через час вас устроит? - Игорь намеренно форсировал события.



- А где? - все еще не веря, но уже почти радостно спросила трубка.



- Подходите к известному вам зданию, но не входите в него, - заговорщицким шепотом, не отказав себе в удовольствии слегка поиронизировать над собеседницей, начал назначать свидание Игорь, - а наоборот, как ни в чем ни бывало, даже не взглянув на него, пройдите до угла в сторону бульваров, потом гуляющей походкой перейдите на другую сторону, там у входа на бульвар я вас буду ждать. Мне на вид лет двадцать шесть, что соответствует действительности, рост - метр семьдесят восемь, в костюме, кстати, серого цвета, кажусь среднего телосложения, светлые волосы, глаза серые, но на солнце их можно назвать и зелеными...



Трубка, внимательно выслушивающая его галиматью, внезапно прокололась и пискнула: “Я знаю...” - после чего в ней возникли перепуганные короткие гудки. 



“Так, - подумал Игорь, медленно опуская трубку на рычаг, - как сие явление первое прикажете понимать, господа хорошие? За кого же они меня там считают - милостивые государи Авксентьев и компания, в которую, подозреваю, входит и мой любимый дядя Коля? Он-то уж меня должен неплохо знать. Или он обо мне такого “хорошего” мнения, что на большее, чем дурочка из переулочка, Ледогорова Ольга... м-м... журналистка, я не тяну?”



Игорь никак не мог решить, как ему относиться ко всему происходящему с ним за последние сутки. Сначала дурацкое неожиданное задание лично от полковника Кривцова. Что беспрецедентно. То есть бывали случаи, и он лично разрабатывал с группой операции, но то были серьезные дела, и совещание он проводил со всеми участниками. 



А тут вдруг индивидуально, один на один. Вроде честь оказывает и... по таким пустякам. Мало кто сейчас в Москве исчезает? Почему именно господином Авксентьевым должна Петровка заниматься, а не районное отделение милиции? Вопрос на засыпку номер один. И потом, излагал полковник все серьезно, как будто и впрямь придает делу Авксентьева особое значение, Игорь уж было и сам начал верить в его неординарность, как вдруг Кривцов на манер журналистской барышни Ледогоровой прокололся. 



- Это вам персональное задание, Острогорский, - слегка усмехнувшись сказал он, - вы же у нас известный знаток научной фантастики. Эксперт, можно сказать. Вам и карты в руки. 
В. ЗЕЛИКОВСКИЙ
ТЕЗКА ПО КЛИЧКЕ «АРТИСТ» 




Пролог


Теперь с меня слезала седьмая шкура. 



То время, когда с моего грешного тела ежедневно сходило по семь потов, я уже не помню. Вру. Помню и не забуду до последнего вздоха. Хоть ночью разбуди. Как дважды два. Трещали кости, ломался характер... Опять небрежность в формулировке, от которой давно бы уже пора отучиться. Характер - менялся. Не так сильно звучит, зато точно. 



Менялись привычки. Я научился спать урывками и при всем том высыпаться. Бить без замаха. Стрелять из любого положения. Неделями обходиться без пищи. Сутками без воды, даже в самую жару. И еще многому такому, чего нормальному человеку и в кошмарном сне не приснится.



Смещалась кровь. Вернее, менялась ее формула. И чем быстрее работали мои мышцы, мгновенно реагируя на приказы мозга, тем реже и четче становился мой пульс. Каждый удар сердца выбрасывал в артерии и дальше в сосуды и коппиляры кровь с предельным коэффициентом полезного действия. Или скорее, неотвратимого, молниеносного, беспощадного действия. Я совсем по-другому стал ощущать свое тело. 



Точнее, перестал ощущать. Раньше я таскал его на себе, как рюкзак, набитый разной всячиной. Полезной и бесполезной. Теперь оно вплоть до мельчайшей клеточки работало на меня. Готовое по первому приказу выполнить самый немыслимый трюк. Немыслимый для меня всего лишь каких-то несколько месяцев тому назад. И еще совсем недавно - невыполнимый. Но не теперь...



А потом пришло время души. 



Выражение – «вытрясти душу» - я всегда считал иносказательным, и в какой-то мере даже поэтическим, в том смысле, что предполагались как бы физические действия аналогичные с теми, когда трясут дерево. Мою душу вытрясли из меня, не прибегая ни к каким силовым приемам. И никакой поэзии тут не было. Вытрясли ее, как пыльный ковер на первом снегу. Пыли-то, грязи, как выяснилось, глупости, заблуждений, сентиментальности... А что там говорить, зря порожняк гонять...



Я не собираюсь утверждать, что я стал, по выражению века девятнадцатого, »кристально чист душой и телом”. Я просто стал другим.



Существенно не изменились лицо и фигура. Я не стал выше ростом. У меня не появилась «шварценеггеровская» мускулатура. И красивее я не стал. Сам я вообще никаких внешних изменений, как ни старался, не смог заметить. Я был все тот же Вячеслав Барышев, 1968 года рождения, русский, нет, не был, не состоял, не привлекался, (по счастливой случайности). Образование - высшее театральное. Рост - один метр семьдесят девять сантиметров. Ничего из ряда вон выходящего. Глаза - зеленые. Волосы - русые. Вес - семьдесят четыре килограмма. И все дела.






И ничего из этих данных не изменилось. Даже вес. Повторяю, я сам, подолгу разглядывая себя в зеркале, не смог отыскать ни малейшего изменения. Но зато окружающие, особенно те, кто знал меня давно, стали относится ко мне настороженно. 

Дело, видимо, было не во внешних признаках. Может в манере поведения? Очевидно. Вести себя я стал, тут уж ничего не попишешь, абсолютно по-другому. Но сам-то перемену в своем поведении я заметил не сразу... 



Помогла одна встреча. Случайная. Прямо на улице нос к носу я столкнулся с директором и художественным руководителем театра, в который я показывался несколько лет назад. И потерпел полное фиаско. У меня до сих пор скулы сводит болезненной оскоминой из-за стыда за свое суетливое, трусливо-подхалимское поведение на том показе. Раньше, вспоминая зажравшееся лицо директора и худрука, его наглую, вальяжную позу в кожаном кресле, пресыщенный тон мэтра, и свою мерзкую суету перед ним, я был готов от ненависти вцепиться в горло, не уверен только кому: то ли ему, то ли самому себе...



Теперь, когда мы случайно столкнулись на улице, как говорится »нос к носу”, к собственному удивлению, я не ощутил ничего похожего. Только холодное, спокойное презрение. Все его напыщенное самодовольство показалось мне вдруг таким смешным, а мое фиаско - естественным, не вызывающим больше никаких мучительных чувств. В конце концов все зависит от точки зрения. Так что ничего удивительного не произошло. После «вытрясания души» просто у меня поменялась точка зрения. А с нее все предстало совсем в другом свете.



Директор же и худрук, что было наиболее удивительно, и в первую очередь, наверно, для него самого, узнал меня. Мало того, первым поздоровался. Спросил, как мои дела. И после учтивого, но очень прохладного ответа, стал чуть ли не уговаривать меня еще раз показаться. Причем гарантировал стопроцентный успех. Намекал на гастроли в Америку в самое ближайшее время. Когда мы расстались, он, вероятно, долго не мог прийти в себя, соображая, что на него вдруг накатило. 



Да, во мне, судя по всему, очень многое поменялось...     



Но главное, я научился ждать.



Мой тезка, Слава Казанцев, сгоняя с меня семь потов, деря семь шкур, вытрясая душу, был беспощаден. Он не жалел ни меня, ни себя. Все что он сделал со мной, он сделал на совесть, как любили у нас говаривать, »по большому счету”.


 
Потому сейчас я все еще жив...




  ВАДИМ ЗЕЛИКОВСКИЙ
СТРАСТИ ПО КОМИССАРУ




КАНЕВСКОМУ





РОМАН

«И если на дороге пулемет, то дай 
нам Бог дожить до пулемета...»











(Ким Каневский)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЛАГЕРЬ
Глава  1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД







«Если нельзя, но очень хочется, то можно».









(Поговорка)



Неужели это был он?



Перед ним была ледяная чистота венецианского стекла, отшлифованного во второй половине семнадцатого века, покрытая рукой мастера тонким слоем серебра, превратившего прозрачность хрусталя в беспощадную жестокость зеркала. Бездонное озеро, загнанное в берега тяжелой багетной рамы с облупившейся позолотой, раскинулось перед ним. Все бы еще ничего, если бы не оно. То, что стояло, лежало, валялось в сорока шести квадратных метрах давно не ремонтированной комнаты с двумя зарешеченными окнами, было из его времени, правда, в нелепом количестве и в разном состоянии годности, но, безусловно, настоящее...



Первые дни он просто ходил и осторожно прикасался ко всем этим вещам, не тревожась беспорядком, раздражавшим окружающих. Вокруг него пахло бунтом, войной, революцией – истеричный разгардаш негаданных отступлений с паникой и грабежами, безжалостный конец яростных штурмов с захватом под штабы первых приглянувшихся домов, жадный результат любого мало-мальски крупного погрома.



И все это принадлежало ему. 



Впервые его охватил восторг обладания вещами. Он стаскивал их отовсюду в сырую, плохо освещенную комнату, отведенную под реквизит, заполнял ими неровные, наспех сколоченные полки, бросал на корявый, некогда паркетный пол, вешал на стены и балдел...



Было что-то мистическое в том, что происходило. Он не мог не верить в реальность окружающего и, очевидно, поэтому на миг, на самое крошечное мгновение его жизни ему показалось, что, наконец, дождался... 



Нет, он, конечно, не обманывался насчет происходящего, иначе можно было свихнуться вконец. Но он, к несчастью, был в трезвом уме и твердой памяти. 



И достаточно хорошо осознавал действительность.



Но вещи, их осязаемая достоверность, их пыль и измятость, ковыльный запах, осенняя желтизна писем и документов, писанных старинным полууставом, или черт знает какими почерками, которыми сейчас уже никто и не пишет, разве что он сам... 



Вот каким воздухом дышал он первые дни, задыхаясь от давно не испытываемого счастья победы, от неведомого доселе отрицания последних пятнадцати лет жизни, в течение которых все становилось сложней и невыносимей, но с чем примирялся каждый прожитый день, уносясь все дальше от того, что мелькнуло в глубине голубого венецианского стекла...



Прозрачно и звонко, как перебор по струнам диковинной гитары с изогнутым, как у бандуры, грифом. Плотно сдвинутые скамейки осеннего сквера, когда от лета остались одни песни. И они вокруг сладкоголосого националиста с висячими усами, бывшими вместе с гитарой протестом против повседневности. Все до одного явившиеся на первую внелагерную «Голубую лампу», заранее приготовившиеся говорить правду, как их приучали говорить ее целое лето. 



И он сам, такой же неистовый, крепко сжимающий рукоятку воображаемого маузера. Тогда никто не хотел верить, что все уже кончилось, хотя все хорошо понимали это, но не примирился только он один.



И, как выяснилось, до сих пор. 



Все прошедшие пятнадцать лет, как мина с часовым механизмом, тихо и размеренно в ожидании своего часа тикая внутри, жила его непримиримость, холодная ярость всеми забытого комиссара. 



И вот рука сама собой потянулась к правому бедру, и даже директор в те дни боялся взглянуть в белые от бешенства глаза, сунуться в забитую вещами комнату, ставшую крепостью, наглядным подтверждением справедливости его Веры. И Комиссара оставили в покое, наедине со временем, которого он ждал так долго.



И даже в названии было что-то от долгого ожидания  – «Подготовительный период». 



Только для всей остальной группы – это был просто отрезок времени, в который нужно исполнить определенный объем работ, а для него последний шаг перед принятием решения.



И каждый день помреж Аллочка меняла цифры на доске показателей, и время катилось вперед под ее длинными пальцами с острыми наманикюренными ногтями; и директор кричал в очередной раз, что съемки на носу, а нет никакой ясности с артиллерией, что танки можно получить только в Алабино и только в конце октября, а такой проволочки никакая смета не выдержит, а тут еще в реквизиторской черт ногу сломит и никакой ясности с телеграфными аппаратами... 



И он слушал, как музыку, сухое звучание слов: «Тачанки пригонят из Харькова, конница подойдет позже, лошадей будем брать у местного населения... »  – и в упор глядел из-под густого казачьего чуба в бегающие глаза директора, как может глядеть комиссар на бывшего штабс-капитана интендантской службы, военспеца недобитого, обозного жука, а тот, как и положено ему, тушевался под взглядом комиссара и вдруг неожиданно замолкал на полуслове, не понимая, что же происходит. 



И по ночам директор просыпался в холодном поту от страшного чувства, что если чего-то не будет вовремя – его расстреляют.



А между тем время шло своим чередом, и комиссар оживал, распрямлялся, как инфарктник под действием уколов и вливаний, как будто и вправду выздоровел и можно всю жизнь и любовь, и ненависть, и надежду с самого начала...



Фиг!



Вот тут-то оно и появилось. 



И в отраженном хаосе окружающих вещей на мгновение, на один самый маленький миг его жизни мелькнула в нем, как обрывок кинохроники, узкая полоса песка между морем и лиманом с шестнадцатью большими армейскими палатками б/у, выстроившимися на ней в какие-то полчаса, пока разгружались грузовики; и он сам в разгульном восторге реального действия, когда впервые в жизни каждой твоей команде подчиняются  «слепо и безвозвратно », а каждое твое слово сиюминутно обретает силу приказа; и История застыла за плечами в ожидании твоего следующего блестящего шага. 

И еще что-то, совсем уже неуловимое, но болезненное, как ожог, мелькнуло в том проклятом роскошном зеркале, перед тем как совсем исчезнуть, оставив на полированной глади только его отражение посреди погромной разрухи восемнадцатого года.



И тогда он понял, что и вещи обманули его, как обманывало все вокруг вот уже пятнадцать лет после того счастливого лета одна тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года.



И началась морока – безмолвное сражение между беспощадной ясностью зеркала и суровой неясностью судьбы.



Он навел военный порядок в комнате: стер пыль с вещей, все, что нуждалось в ремонте, сдал в починку, что-то подкрасил сам, подштопал, покрыл лаком, обрел ясность с телеграфными аппаратами  – и как-то утром бывший прохвост из интендантского ведомства, оглядев хозяйским глазом  е г о  вещи, снизошел до похвалы бывшему комиссару.



Так закончился подготовительный период.

Глава  2.  ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ







«Когда на Востоке умирает глава семьи, 







долго обсуждают: кто виноват...»



Он открыл дверь и зашел.



Перед ним в конце, покрытой красной ковровой дорожкой, лестницы начиналась новая жизнь. И он ступил на первую ступеньку, не самозванец какой-то, уведомленный в вежливой форме письмом с просьбой явиться, факт сам по себе относящий его к избранным, и какие-то пять минут подъема по обкомовской лестнице отделяют его от большого будущего, которое ему пока что и представить трудно, просто его воспаленное воображение неустанно рисовало ему фантасмагорические картины невиданной по размаху деятельности. 

Ведь теперь каждый день даже в центральных газетах писали такое, о чем его отец и подумать боялся. И все уже точно знали – кто был во всем виноват; и говорили, что срочно нужно что-то наверстывать, и как можно скорее исправлять ошибки, допущенные культом, и с такой нелегкой задачей управиться чрезвычайно трудно, она, быть может, потребует всех наших сил, а значит, всем найдется дело. А им, избранным: поднявшимся, поднимающимся, и еще только подходящим к ковровой обкомовской лестнице – им эти дела возглавлять. 



И еще говорили везде, что нужно возрождать, что пора уже, и только что вышел сборник поэтов погибших в Великой Отечественной, и у всех на памяти звенела литая когановская строфа: «Есть в наших днях такая точность, что мальчики иных веков наверно будут плакать ночью о времени большевиков... »  – и ему действительно хотелось плакать, потому что их время удивительно подоспело к его восемнадцати годам, и ему возрождать его. И хотя исправлять чужие ошибки ни Бог весть какая радость, но кому-то же необходимо искоренить чудовищную несправедливость, допущенную отцами, проглядевшими, как у них из-под носа увели Революцию.



Их собрали в кабинете первого секретаря, рассадили вдоль стоящего буквой «Т» полированного стола и оставили одних, чтобы они привыкли друг к другу и осознали огромность задачи. Они привыкли и осознали. И скованную поначалу тишину нарушили резкие, охрипшие от повседневных споров, еще ломающиеся голоса; и время потекло счастливой волной, потому что ответственные за их будущее люди недаром собрали их вместе, и они вовсю старались оправдать возложенные на них надежды.



Инструкторы, то и дело заглядывающие в кабинет, с одобрением наблюдали за рождением истины. И когда с совещания вернулся хозяин кабинета, слово «Республика» стало уже привычным.



Первый сказал, что рад, тут, можно сказать, прямо на глазах возрождаются коммунарские традиции, что отцы и деды пронесли на своих плечах все тяготы революции и гражданской войны, а так же Великой Отечественной; о культе он, вопреки ожиданиям, не говорил, потому что он-то родился в тридцать шестом и тут не партийное собрание, чего насиловать себя перед пацанами... 



А сам он хорошо помнил Человека, на которого глядела, не отрываясь, вся Красная площадь, когда батя, вызванный в Москву получать премию Его Имени, стоял возле вождя на высокой трибуне, и в глазах у него, кроме слез, светилась такая преданность, что, пожимавший ему руку, Великий Человек похлопал его по плечу и что-то шепнул на ухо, от чего батя расцвел весенним цветом. 



И свои слезы, горькие, честные слезы, когда не стало Великого Человека, и чувство невозвратимой потери помнил, и свою ненависть к врачам-евреям, проводившим какие-то эксперименты над живыми людьми, за что и были справедливо осуждены в пятьдесят первом, и вот теперь не уберегшим вождя; и как он кричал соседу по двору Соломону Марковичу, что мало вас, жидов, в войну постреляли, а младший брат Тимка, плача навзрыд, все спрашивал: «Что, Вовка, теперь опять война будет?»...



Вот так-то, несмышленые братцы-гражданочки, будущие коммунары будущей «Звездной Республики», вот мы сейчас у вас забираем Веру, а взамен выдадим игрушки... А в Революцию нельзя играться, ее, разлюбезную, нужно либо делать, либо бежать от нее со всех ног.



Последнюю фразу он произнес вслух. И с интересом глядел, как встрепенулись эти птенцы, услышав произнесенные им магические слова, которые так любил повторять батя, изживавший теперь у себя в Союзе писателей последние пережитки культа.



– Вот так-то, братцы-гражданочки... – удовлетворенно повторил секретарь и вдруг столкнулся со светлыми глазами, глядевшими на него в упор из-под казацкого чуба и, отведя, не выдержавшие испытания его взглядом, свои глаза, Первый подумал: «Что с того, что у нас веры разные, ведь не может же у таких глаз не быть своей веры, и фиг ее отнимешь. Значит, остается одно – уничтожить!» 



И после их ухода он спросил у инструктора: 



«Как звать?» 





И запомнил: 

 

«Ким Каневский».

  
     ВАДИМ  ЗЕЛИКОВСКИЙ

 

     МИЛЛИОННЫЙ







Роман
«Чтобы родиться, жить и умереть требуется много мужества».

(Алистер Маклин).
«Древнегреческая трагедия  «рока»  состоит из пролога, эписодий и эксода. Пролог начинается с парода (выхода хора), который выводит корифей».

(Учебник по теории драмы).
ПОСЛЕСЛОВИЕ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
... и вот я поставил последнюю точку. 


Теперь бы подсчитать их все: поставленные и не вошедшие, превращенные в запятые и многозначительные многоточия, появлявшиеся каждый раз, когда мне надоедало о ком-то или о чем-то писать... 


Пора подводить итог. В конце концов, из  точек и складывается судьба. Из черных маленьких, вовремя поставленных. Между ними много слов и разных других знаков препинания, но все же главное решают они, так как не допускают в предложение ничего лишнего. Надежная и верная охрана. 


Я гляжу на последнюю в этом строю; она такая же, как все предыдущие, отличающиеся друг от друга разве что цветом, так как пишу я разными чернилами, первой попавшейся шариковой ручкой, а порой и карандашом, когда ручка почему-то не попадается. 


Очень скоро они станут совсем одинаковыми, когда все написанное перепечатают на машинке. На что еще надо решиться. Ведь размноженное в нескольких экземплярах оно уже будет выглядеть совершенно иначе, чем сейчас на черных линейках большой синей тетради. Индивидуальность моего почерка, который, как мне кажется, нельзя спутать ни с каким другим, его необузданная неуклюжесть, не представляющая загадок для графологов, еще хранит нервный пульс моей руки с четкими линиями любви, жизни и смерти. 


И все это: почерк, линии букв, лихорадочная скоропись до предрассветных сумерок, разные судьбы героев, их любовь, ненависть, неожиданные поступки, – и  есть мой нелегкий характер, мое бессмертное Я, часть которого уходит сейчас от меня вместе с последней поставленной точкой. 


Я всегда становился в тупик перед утверждением, что время понятие относительное, и уж совсем растерялся, когда где-то вычитал, что его вообще не существует. 


Куда же оно в таком случае девается? 


Вот же оно – лежит передо мной – кусок моей жизни, который стал жизнью других, названных разными именами. Люди, придуманные мною, будут жить в настоящем времени, когда меня самого давно уже не будет. Правда, никто не сможет  изменить порядок их жизни, тему разговоров, последовательность действий, так как уже поставлена последняя точка. 


Они необратимы, как время, о котором говорят, что его не существует. Как наша жизнь, которая, все по той же теории, давным-давно уже всеми нами прожита в якобы несуществующем времени. И прокручивается теперь для каждого, как давно отснятая и смонтированная кинолента для случайно зашедшего в маленький кинотеатрик зрителя... 

И ничего не можем изменить мы в сюжетной линии своей давно прожитой жизни, и дано нам лишь одно: идти, согласно написаному, от точки к точке. Вплоть до самой последней, когда-то кем-то поставленной... 





С уважением 

В. Зеликовский




              ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ




    
      ПАРОД



 

        (ВЫХОД  ХОРА)

Глава  1.  КОРИФЕЙ
Корифей  - предводитель хора. (Др. греческий)

«Древнегреческое слово “moira”, переводимое у нас обычно как “судьба”, имеет совсем другое исконное значение. Греческая “мойра” – это “доля” – например, доля угощения каждому участнику пира. В отличие от русских “судьбы”, “рока” и латинского “fatum”, “мойра” указывает на традиционный для родового строя способ распределения материальных благ: добычу делят на “доли”, которые достаются каждому по жребию».






(А. Бояджиев «От Софокла до Брехта»).


Кто платит, тот заказывает музыку... 


Глупейшая поговорка запала в голову с утра, и крутится в мозгах то так, то эдак, – и  нет-нет между важных мыслей встрянет. Сначала про того, кто платит, и сразу же про музыку. А то вдруг и наоборот: сперва про музыку, а уж потом про того, кто платит. 

То есть: кто заказывает музыку, тот и платит... И, в конце концов, выходило, что не такая уж глупая поговорка. Как не лепи к слову «истина» эпитет «затертая», а она, родемая, все равно истиной останется. 

Как не крутись... 


А день, между тем, шел наперекосяк. Не в поговорке, конечно, дело. Она лишь усугубляла раздражение, которое с утра, как гнилой зуб, расходилось постепенно, а к четырем часам дня, к самому началу совещания, достигло апогея. Но внешне по нему ничего видно не было. Тяжелые скулы гладко выбриты и в меру напряжены. Ровно настолько, чтоб и заподозрить не было никакой возможности, что там у него внутри происходит. 


Непредсказуемый человек, говорили все. Однако с завидным упрямством не прекращали попыток предсказывать. 


Впрочем, безуспешно. 


И вот сейчас он молчал. Молчал почти три часа подряд. А заседание между тем, ни на секунду не прерываясь, шло своим чередом, хотя все сказанное до сих пор всеми остальными ровным счетом ничего не стоило. И каждый из присутствующих хорошо понимал это. Но страх собственной немоты при его тяжелом молчании никак не давал иссякнуть ручьям бессмысленных слов. 



Тишины вообще боялись. Боялись даже паузы. Пауза могла любого из них вычеркнуть. Так что они наловчились говорить часами: гладко и без остановок. Лица сидящих по обе стороны длинного стола мутными пятнами отражались в зеркальной его поверхности. Но они и сами, а не только их отражения, были мутными. Ни одной резкой черты, сплошное нагромождение припухлостей и отеков. И страх, и беспомощность и глупость в мутных глазах. 

Таких лиц, вдруг  подумал он, Господь Бог создать не мог, это им в закрытом распределителе выдали. Товар был лежалый и тухлый, но, надо же, – долго  не залежался...


Что-то в последнее время очень много вокруг появилось таких лиц. Еще пять лет назад они были бы немыслимы. Тогда тоже боялись пауз, но еще больше – лишних слов. Каждое взвешивали на особых весах. И стоили слова дорого. Бывало, одно не к месту сказанное – стоило жизни. Теперь же все расслабились, и лица размыло. 


Осенние сумерки давили на стекла. Но никто не решался зажечь свет. Все с ужасом думали, что если так продолжится еще минут десять, то они окажутся в полной темноте. 


А он молчал. 

Более того, поднялся со своего места и отошел к окну. Стал смотреть вниз на серую площадь, которая прямо на глазах становилась черной. За его спиной остальные судорожными толчками выдавливали из себя слова. Было такое ощущение, что у них у всех сразу  началась икота. 


А он продолжал свое нестерпимое молчание. 


Он-то не боялся пауз. Умел молчать не только с ними, но и когда вызывали на Самый Верх. И говорить умел. И все у него получалось. Тут он опять подумал о музыке и о тех, кто ее заказывает. Не так уж их много осталось. Тех, кто имел право заказывать ее ему. Просто раз два и обчелся. А ведь ему нет еще и сорока. Но сейчас эта мысль не успокоила. Раздражение выедало его изнутри, как шашель дерево. 


По ту сторону стекла, за черной уже площадью лежал Город. Он жил вроде бы сам по себе, отдельно от его кабинета. Сейчас там, например, закончился рабочий день. Тут же он продолжался. И поэтому Город уже не был сам по себе. Его жизнь подчинялась законам, о которых его жители понятие не имели, потому что прочесть их было негде. Законы были неписаными. И большинство из них шло из его кабинета. 


Город послушно жил по ним, до поры, до времени не задумываясь, почему нужно делать так, а не иначе. И он был один над Городом. А сверху него оставалось не так уж много. Единицы. По пальцам сосчитать можно... 


Но все равно Город был сам по себе, и кто-то другой был на Самом Верху. О Нем он думал редко. То есть, почти никогда не думал. Разве что в детстве, в селе под Городом, где их хата в три окошка глядела прямо на полуразвалившуюся церковь с обгоревшими крестами. 


И еще... 


«Все под Богом ходим!» – говорил человек, который сам в Бога не верил и от которого он сам выучился тяжелому молчанию. 

А тот, в кого верил молчаливый человек, и кого имел в виду, говоря, что все мы под Богом ходим, и вправду тогда был надо всеми. И лица при нем у всех были отчетливыми, и всегда уже с утра было ясно кто друг, а кто враг. Правда, к утру следующего дня могла появиться и новая ясность. 


Так однажды стал врагом молчаливый человек, и сбылись его слова о Боге. Но сам он уже больше не ходил под ним. И стал еще молчаливее. Вернее, замолчал навсегда. И Бога его вскоре не стало. 


Тогда и началось. 


Была попытка круто повернуть. И взято было круто. Так круто, что прокрутилось на триста шестьдесят градусов. После чего линия вновь выровнялась. Но лица уже стали утрачивать твердость и оплыли, как свечи под образами. 

И стал цениться разговор. 

Обильный, с цифрами и народными пословицами. Тогда-то его молчание обрело новую силу. 


Чернота накрыла площадь. На ее границе, там, где за деревьями сквера была конечная остановка трамвая, зажглись фонари. От их света чернота на площади стала еще гуще. И, наконец, снаружи добралась до кабинета. За его спиной совещание продолжалось уже в кромешной темноте. Голоса стали глуше и неувереннее, но пауз по-прежнему не было. 


А ведь если я буду молчать и дальше, подумал он, они так сумеют проговорить, пожалуй, и до завтрашнего утра. Без пауз.


Подумал не то с новым приступом раздражения, не то с завистью. Чувства уже тоже утратили четкость, границы и между ними размылись. 


За массивными дубовыми дверьми кабинета, очевидно, внизу у вахтера, «Маяк» по радиоточке проиграл свои позывные, а вслед за ними раздался комариный писк сигналов точного времени. 


Семь, подумал он, наверно, пора!


Но тут в коридоре уборщица загремела ведрами. Только что пробил ее час. Она спешила поскорее закончить уборку и лихорадочно шморгала веником по ковровой дорожке. Он подумал, что его монотонное шморганье напоминает судорожные голоса подчиненных, четвертый час сражающихся с его молчанием.

 
Он уже собрался прекратить эту пытку, но вдруг у него перед глазами как будто молния сверкнула. Весь серый квадрат площади под окном залило ярким светом. Грянула медь. Глухо забубнил большой барабан. И на площадь, грохоча и лязгая гусеницами, выкатился танк. Оркестр вовсю наяривал марш, гусеницы же выдавливали из брусчатки дробь, застревавшую поперек мелодии, как кость в горле. 

Посреди площади танк остановился и начал поворачивать башню справа налево, дулом в сторону его окна. Мотор у него работал глухо, на холостых оборотах. Оркестр на мгновение замолк и тут же с новой силой грянул «Прощание славянки». На этот раз брусчатка отозвалась в такт: на площадь, печатая шаг, вступала пехота. 


Рано они сегодня, подумал он, впрочем, до парада всего три дня осталось...


Он знал, что теперь они будут маршировать под оркестр до двух часов ночи. И правильно, такова их работа – слепо, по приказу – и когда парад, и когда – война... И если когда-нибудь, при очередном «крутом» повороте, станет и в армии по-другому – все окончательно  развалится. 


Обычно во время военного парада, стоя на трибуне, он отдыхал. Внизу шла боевая техника, солдаты печатали шаг, за спиной скалой нависал гранит памятника вождю, а еще выше были окна его кабинета. Все на своих местах: отчетливо и строго – как в прежние годы. Военный парад сильно его успокаивал. 


Но потом начиналась демонстрация, и спокойствие куда-то просачивалось, как вода в песок. Ряды демонстрантов с каждым годом все больше расстраивались – порядок был уже не тот. И пели не хором, а как-то вразброд, кто во что горазд. Да и песни теперь пелись не всегда те. 


И «ура!» хотя кричали громко и охотно, но уже не с тем всепоглощающим восторгом. Между сегодняшним «ура!» и «Ура-а-а!!!» прошлых лет была пропасть, как между верноподданническим, глубоким поклоном и легким приветственным помахиванием рукой. 


Так что теперь была уже скорее толпа, чем народ, о котором он привык говорить хотя и с усмешкой, но одобрительно. А когда необходимо, то без усмешки и с гордостью. 

О толпе так не поговоришь, ее не похлопаешь покровительственно по плечу. У нее свои законы, которые еще предстоит взять под контроль. 


Бог молчаливого человека сумел когда-то превратить оголтелую, беспорядочную толпу в народ. Народ-победитель – цельный, монолитный. Примеси безжалостно удалялись. Оставалась сплошная девяносто шестая проба. После него недоумки на свою голову распустили вожжи. Вновь натянуть их, как следует, уже вряд ли удастся. 


Что ж, дальше придется жить с толпой... 


Он тяжело вздохнул. 


За спиной, чутко ловящие его малейшее движение, зашевелились, и слова посыпались с новой силой. Свет они так и не решились зажечь. Он по-прежнему не прислушивался к их словам. Мысли его текли ровно и четко, как солдаты за окном, звонко печатая шаг, слагались в стройный квадрат окончательного решения. На смену им тут же приходили новые, щетинясь стальными штыками идей. 



Он знал, что рано или поздно приведет их в исполнение, как приговор. 


Разговор за его спиной стал громче и оживленнее. Четвертый час его молчания перевалил во вторую половину, и хотя оно не стало более легким, но страх постепенно притупился. 


И он решил – вот теперь уж точно пора! 


У молчания тоже есть свои границы. Это он понял уже после того, как не стало молчаливого человека. А Бог его все еще был жив. Он сам тогда только что преодолел первые ступени лестницы и, чтобы двигаться дальше вверх, думать нужно было вдвое быстрей остальных. Что ж, это ему удавалось без труда. Что-то выпало на его долю такое, что давало возможность, как классному боксеру нутром чувствовать дистанцию. Он легко уклонялся от чужих ударов, а сам наносил их почти без промаха. 


К сегодняшнему дню он стал полноправным хозяином миллиона человек. Без одного. И этого одного сейчас предстояло выбрать. Уже были обговорены все последующие мероприятия: посадка рощи, памятная стелла, торжественное заседание с последующим концертом мастеров искусств. Ну и, само собою – банкет... 


Все было решено. 


Не было только миллионного. 


Вот тут и была заноза. И все сегодняшнее раздражение от нее. 


Разве дело в роще и банкете?.. 


Миллионный – такая возможность, которая выпадает раз в жизни, второй у него уже не будет. И вот она неотвратимо летела в трубу. Из-за глупого бабьего упрямства летела... 


Вот она, еще одна проблема. Вокруг переставали понимать слово «надо». А ведь всего-то пять лет прошло после «крутого» поворота. Да уж, перекрутили. Сорвались гайки с резьбы. Сейчас предстояло закручивать их заново... 


Он передернул плечами. 


Музыка с миллионным была заказана  давно, времени было навалом. Однако не сумел. Приказа не послушалась, на «надо» – только головой мотнула – и не уговорил. Сестра младшая – родная кровь. В Город забрал, одел, обул, в Москве выучил, а не уговорил. 


А был бы племяш – миллионный, уж он бы заставил его с Большой Буквы писать. И с восклицательным знаком. 


Миллионный! 


Он бы ему... Да что тут говорить – только расстраиваться. У нее, видите ли, любовь! А он, падло, женат. Дети там у него. И он от семьи ни ногой, только переспит с ней и обратно. А она на него не надышится. Перевелась на ничто, девчонка. Он бы его в два счета достал, ее женатого потаскуна, с любой стороны достал бы!.. 


Но разве в нем дело?! 


Она ведь способна, что угодно сотворить. Характер-то у нее – семейный. Она тоже умеет молчать. Так что рисковать – рука не поднималась. Словом, перемолчала она его. 


А рожать без мужа?.. 


При другом раскладе – черт с ним, с мужем. Но не в данном конкретном случае. Миллионный у матери-одиночки – немыслим. У него все должно быть в комплекте: и папаша, и мамаша, не считая бабушек и дедушек. 


Миллионный – это эталон нашего образа жизни! 


Музыка должна греметь в полную силу, как сейчас надрывается оркестр за окнами. Другой, сколько он помнил, не заказывали. 


– Зажгите кто-нибудь, наконец, свет! – не  поворачиваясь, произнес он. 


За спиной зашуршало. Они, как тараканы, дружно бросились к выключателю. Вспыхнул свет в голландской хрустальной люстре. 


Он медленно повернулся. 


На полированной поверхности стола, как льдины в реке, расположились папки с личными делами. 


Что ж, приходится выбирать Бог весть из кого, подумал он, из тех, кого подсунули. Сначала он хотел, просто наугад ткнуть пальцем в любую папку, чтоб разом их почти четырехчасовую болтовню перечеркнуть, свести к нулю. Но тут ему на глаза попалась фамилия, и он замер. Потому что сразу понял, – ткнет он именно в нее. А там будь что будет. Пусть себе рощу сажают, пусть стеллу устанавливают, и банкет пусть будет, и концерт мастеров искусств – все  уже без него. 


Он свое дело сделал – музыка заказана. 


На самом-то деле выходит, что железная формулировочка, неубиенная: «Кто платит – тот и заказывает музыку!»


Но вот расплачиваться за нее придется, очевидно, уже кому-то другому. 


И дорого она обойдется...




В.ЗЕЛИКОВСКИЙ

      

С А М О П А Л







«Отравленный ветер гудит и дурит







Которые сутки подряд.







А мы утешаем своих Маргарит,







Что рукописи не горят».








(Александр Галич)

«Ты уже не человек, ты – литературный герой!..»







(Из разговора автора с Кимом Каневским)


Я много раз брался за этот роман. 


Под самыми различными названиями. Но каждый раз почему-то дальше эпиграфа, предисловия, а иногда и начала первой главы дело не шло. Вот и к этому его варианту под названием «Самопал» я написал предисловие, которое привожу ниже.


«Я давно смирился с тем, что напишу слабую книгу.


В шестнадцать лет я написал свою, пожалуй, первую серьезную прозу – «Биографию романа» к моей «Финита ля трагедии». И дал ее прочесть Юре Чернявскому, который был тогда редактором молодежной редакции одесского телевидения, Юра, прочитав ее, усмехнулся и сказал: «Старик, ничего сильнее этого ты уже никогда не напишешь».


Тогда я с гордостью почувствовал, что могу спокойно умереть хоть сегодня.


Но со временем это чувство прошло. 

Умирать как-то  не хотелось, и я прожил еще довольно большой кусок своей жизни. Писал стихи, пьесы, киносценарии.  Потом написал свой первый, дописанный до конца, роман «Страсти по комиссару Каневскому». 

И тогда мой шестнадцатилетний сын дословно повторил мне фразу, некогда уже произнесенную Чернявским: «Отец,  ничего сильнее этого ты уже никогда не напишешь!»


Потом я еще несколько раз слышал ее от разных людей по поводу разных вещей, вышедших из-под моего пера. Наконец мне это надоело и теперь я абсолютно готов написать книгу ничуть не лучшую всего того, что написано мною до нее.  

С уважением Вадим Зеликовский


Пролог


Еврей – поц, хуже фашиста!


Сначала я произнес эту фразу про себя. А когда, наконец, вышел из помещения «Опорного пункта», повторил ее вслух. От всей души. В сердцах. И довольно громко. Так что два алкаша, кемарившие под будкой «Пиво-воды», оторвались от своего сладкого занятия и одобрительно заржали.


Как же я докатился до жизни такой?

Глава первая








«У моря есть такие берега,









К которым надо приставать –








И торговать, и пировать,








И оставаться на века.








У берегов такие города,








Где каждый дом, как челн под парус...







Ворот их не коснулась старость,








И солоны там ветер и вода».









(Поэма «Ветер с моря»).









Большую часть своей прошлой жизни я просыпался в южном городе у синего вкрадчивого моря. Но назвали его, на мой взгляд, несправедливо – Черным. Я бы, лично, назвал его Веселым. А может и Летним. У каждого свой взгляд на жизнь…


Впрочем, с тем же успехом я мог бы назвать его Византийским. Или же Греческим. Или даже Еврейским. А так же с прибавлением еще нескольких десятков прилагательных, образованных от названий различных национальностей.


Не мудрствуя лукаво, так и поступали наши предшественники до торжества пролетарского интернационализма, которое не минуло и мой город. Здесь улицы раньше были Греческими, Итальянскими, Еврейскими и Болгарскими. Арнаутских же почему-то было даже две: Большая и Малая. А в честь молдаван назвали целый район – Молдаванка, где уж каждой твари имелось по паре. Хотя и на других улицах все уже давным давно п 

еремешались.


В советское время весь этот национальный компот, естественно, быстро привели к общему знаменателю. И в первую очередь конечно же обозвали улицы новыми именами. И лишь трижды переименованная Дерибасовская в конце концов, что нетипично, чудом осталась сама собой. В результате же переименований в городе образовались странные перекрестки. 


Например, Шолом Алейхема угол Богдана Хмельницкого, на котором до сих пор помещается некогда Еврейская больница. Так же каким-то образом переименованная. Как – не помнит никто. Потому что все в городе по-прежнему продолжают называть ее Еврейской. Согласитесь, все эти названия вместе – символичны. Хотя их сочетание вызывает, как ни странно, не слезы, а неуместную, казалось бы, улыбку. 


Но в городе моего детства издавна принято вышучивать и не такие вещи.  


Центр его в момент моего рождения вдоль и поперек пересекали неизбежные в стране Советов улицы Ленина, Карла Маркса, Розы Люксембург и прочих вождей мирового пролетариата. Что же касается углов, был еще один: пожалуй, самый знаменитый в городе – Карла Маркса угол Карла Либнехта, на котором в подвальном помещении располагалась «винарка». Как она называлась официально, хоть убей, не могу вспомнить. Ей-Богу, специально опрашивал всех подряд друзей и знакомых – безрезультатно. 

Зато, как ее прозвали в народе, помнят все: «Два Карла».

 
Из всего сказанного выше, я думаю, ясно, что родился я и вырос в бойком, кичливом, несуразном городе, где море было точкой отсчета. А чаще всего и мерой всех ценностей, несмотря на то, что аборигены в своем большинстве по привычке воспринимали его, как должное.


Я поначалу отнесся к нему так же, то есть как к объективной реальности данной мне в ощущении. Впрочем, иначе и быть не могло. Возить детей гулять на море считалось в городе хорошим тоном. Улицу же, на которой я родился и вырос, от моря отделял всего лишь тенистый парк имени Т.Г.Шевченко, бывший Александровский Сад. Так что моей маме грех было не пересечь его ежедневно, гордо катя меня перед собой в глубокой коляске, похожей на лохань для стирки белья, но на больших железных колесах, подбитых по краям тонким слоем резины.


К тому же родился я в самом начале июля, стало быть, уж бархатный-то сезон одна тысяча девятьсот сорок восьмого года мне всяко удалось захватить. Все последующие – от ранней весны до поздней осени – я бессменно торчал на различных пляжах. Недостатка в них не было. Ланжерон, Аркадия, Лузановка, Отрада, Люстдорф… Так что уже к середине мая я загорал до лаковой цыганской черноты.

Лет через двадцать, считая со дня моего рождения, я в романтическом порыве сделал попытку сформулировать свое отношение к городу и морю. Я тогда написал: 

«Когда дует ветер с моря, в Город приходит весна или осень, иногда зима, но чаще всего – лето. Он приходит, принося с собой горечь или радость возвратившихся судов. И горький морской запах подгулявших матросов, пришедших в Город со стороны моря, чтобы завтра опять уйти в него. А ветер, принесший их к этим берегам, уносится дальше в степь. Но где бы он ни был, он навсегда останется ветром с моря».
Перечел написанное и понял, что это только эпиграф. Поэтому продолжил писать дальше и написал притчу. 



· Постой! Куда ты? Погоди…

· Прости, спешу!..
· Куда?!
· Пусти! Там ветер с моря…
· Гляди, кругом такая тишь…
· Но стоит за угол зайти –
Там ветер с моря!..

И разошлись…

Один пошел – не смог свернуть –

Он по прямой продолжил путь.

Другой – свернул и трудно жил:

Там, за углом, где степь лежит.

Где ветер с моря…

Море кончалось степью.

Степь – она все стерпит…

Стерпит нужду и холод,

Засуху стерпит и голод

А если поставят город,

Стерпит, наверно, и город.

Между морем и степью –

Поставили город…

Поставили город –

Ну что здесь такого?!

Поставили город –

Стоит себе город…

И кормится морем,

И хвалится морем…


И тут меня что-то остановило. Как будто с разбегу налетел на стену. Я отложил ручку и попытался понять: что? Минуту назад я был уверен, что знаю – о чем писать дальше. Но вдруг, как отрубило. Видимо, тут и должна была стоять логическая точка в первой главе. Но тогда я этого не понял.  Я вообще в то время весьма неохотно ставил точки. Чаще – многозначительные многоточия. 

И предложение разбухало от мыслей, которые я настырно пытался в него втиснуть. Умение ставить точки тяжело и непросто пришло с возрастом. Но я до сих пор не уверен, что овладел им как следует. Хотя значение точек осознал в полной мере. Как в литературе, так и в жизни. Ведь недаром в своем предисловии к «Миллионному» мной было написано:  «В конце концов из  точек и складывается судьба. Из черных маленьких, вовремя поставленных».

Время, когда я писал этот роман, у литературоведов, очевидно, получит когда-нибудь название: творческая зрелость автора. Все, что я писал тогда, и то, что происходило со мной, органически перетекало одно в другое. И было это в конце прошлого века. Господи, я уже пережил один век. И теперь живу во втором за свою жизнь веке. В двадцать первом от Рождества Христова. 

А в прошлом – навсегда осталось многое. Мне даже казалось, что и мои стихи. Поэтому в предисловии, которое назвал «Объяснительная записка», к своему единственному, так и не увидевшему до сих пор свет, поэтическому сборнику «Ностальгия по времени» я написал: 

«Я – Зеликовский Вадим Владимирович.

Дата рождения: 5 июля 1948 года, 

Место рождения: город Одесса

Образование: высшее.  

Семейное положение: женат, двое детей, внучка. 

Профессия: писатель, драматург, режиссер.  

Место жительства: город Баден-Баден, Германия.

Написал эту объяснительную записку для того, чтобы предупредить читателей, что я не пишу стихов. Вернее,  у ж е  не пишу. И довольно давно. Александр Сергеевич как-то сказал, что стихи должны быть глуповаты. 

Никак не могу уяснить, что же произошло со мной: то ли с возрастом я слишком поумнел для стихов, то ли поглупел окончательно. Во всяком случае, пресловутое состояние, когда бегаешь по городу, как собака, потерявшая хозяина, и ликующе шепчешь про себя: «Ай да, Пушкин, ай да, сукин сын!» – покинуло  меня. И судя по всему – окончательно!»

 Но тут я ошибся. Подтверждением этому могут служить стихи, написанные мной в следующем веке, но посвященные предыдущему.

«Не солгать и не спрятать глаз – век подводит последний баланс. Он рассудит и осудит нас: кто герой, ну а кто – балласт.

Ну а мне – хоть в расход, хоть в раскол – под  прощальный малиновый звон. Век составит на меня протокол и устроит мне лагерный шмон.


Сутки, стоя – без воды и без сна. Шмон – так шмон: до крови, от души... После вывернет душу до дна: не греши, не дыши, не пиши.

Мне стихи – для креста три гвоздя. Век – Пилат и Варрава-бандит... Все грехи мне отпустит, шутя, но стихи – ни за что не простит.

До словечка отберут сторожа, все сожгут – не дрогнет рука. Им строка – пострашнее ножа, им строфа – пострашнее штыка.

И уложит на наст – пластом  по пути в свой  проклятый рай, разопнет, на кресте – крестом, век – соглядатай и вертухай.

И подпишет мне приговор –  на Голгофу, на самый верх… Адвокат мой и прокурор: век-палач, мой безжалостный век».

Под стихами стоит подпись: «14 июня 2000 года, Ланцерота». Согласитесь, довольно неожиданно и загадочно. Как могло занести мальчика, жизнь которого началась за «железным» занавесом, на Канарские острова. Но тут пока я опять вынужден поставить точку. 

Теперь мне это дается значительно легче.  

Хотя вовремя остановиться – во все времена трудно. Однако в юности – особенно. Например, поставить точку на своей первой любви…  

 
Пунктуация – привилегия писателя. Но если писателю – семнадцать, и он еще не разобрался со знаками препинания ни в жизни, ни в родном языке. Что тогда делать? Не может спринтер бежать стайерские дистанции. Дыхалка не позволяет. Но, как выяснилось позже, я все же был стайером. Поскольку так и не написал ни одного рассказа.


В юности моя неспособность написать рассказ доводила меня чуть ли не до отчаянья. При том, что язык у меня был неплохо подвешен. Я вполне внятно и в достаточной мере занимательно пересказывал истории, происходившие в моей жизни. Во всяком случае, слушали меня с интересом. Часто улыбались в смешных местах, а иногда даже смеялись. Дело оставалось за малым: записать.


Но все мои попытки терпели крах. Устный рассказ на бумаге сразу терял свою занимательность и юмор. Рассыпался, как разноцветные стеклышки из разбитого калейдоскопа. Я с ужасом вдруг убеждался, что в нем в первую очередь отсутствует сюжет. Погоня за сюжетом стала кошмаром моего повседневного существования. Хорошо еще, что в то время мне на глаза не попалось высказывание Мишеля Монтеня. Тот как-то сказал про писателей: «Чем у них меньше таланта, тем важнее для них сюжет».


Я испытал это на собственной шкуре. Собственная беспомощность вызывала отвращение. Ведь, как мне тогда казалось, все мои знакомые и приятели, начинавшие вместе со мной, пописывали себе без особого труда. Особенно один. С легкостью щегла, щелкающего семя, лепил он  рассказы. Их печатали в основном в Болгарии.


Кстати, высказывание Монтеня я вычитал во вступительной статье Виктора Шкловского к «Избранному» Юрия Олеши. В ней он с ловкостью жонглера подтасовывал факты. Раз сюжет – удел бездарностей, талант, ища новые пути, пишет лишь отрывки. Негодная попытка объяснить долгий период молчания автора не страшным временем, а творческой требовательностью к себе. Годы повального ужаса, он назвал не годами пыток, а годами попыток автора. 


«Черновики не договорены, отрывки – уже алмазы». 


И ни слова о том, что договаривать было смертельно опасно. Олеша это, видимо, понимал чуть лучше других. Поэтому он долгие годы просидел в своих любимых ресторанах, вместо того, чтоб сидеть в лагере. Там он торговал именно теми самыми сюжетами, которые «удел бездарности». У него даже был свой прейскурант. Рюмка коньяка – сюжет рассказа, двести граммов – сюжет повести, бутылка – романа. 


И, говорят, он ни разу за эти годы не повторился.


Обычными покупателями были, так называемые, «литературные» мальчики». Я сам в свое время был «литературным мальчиком». И, естественно, не пожалел бы рюмки коньяка за сюжет от Мастера. Но тогда мы с Юрием Карловичем существовали как бы в разных Галактиках. Жаль. Ведь мы оба родились в одном и том же взбалмошном, крикливом городе. И, думаю, легко нашли бы общий язык.


Не потратив на поиски его и мгновения. Ведь мы оба с детства говорили на языке Города. Цветистым, замысловатым, многоязычным языком, который лишь с большой натяжкой можно назвать русским.


А, между тем, именно он в начале прошлого века вдохнул в русскую литературу раздольный ветер перемен. Ветер с моря… 


Позже, когда я чуть ли не смирился с тем, что проза для меня находится за наглухо закрытой дверью, я вдруг в «Театральном романе» Михаила Булгакова наткнулся на одну неожиданную фразу. 

«…надлежит признаться, что рассказ этот был скучен, нелеп и выдавал автора с головой; никаких рассказов автор писать не мог, не было у него для этого дарования».


И это об авторе, написавшем великий роман. «Велик был год и страшен по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй». Ставший потом пьесой. Одним словом, о самом себе. Такое неожиданное открытие меня сразу успокоило. Не все, мой друг, потеряно. Можно попробовать написать роман. Или пьесу. Или то и другое – разом. Что я и предпринял. 

С тем или иным успехом. И всегда по независящим от меня причинам. Степень таланта к тому времени в литературе нашей страны уже не играла никакой роли. Вернее, роль негативную. 

У меня были тогда стихи, не буду приводить их полностью, только последний отрывок: «…И уготована судьба, и в ожидании расчета ошибок тонкая резьба, сомнений точная работа опять улягутся в слова. Легко, без видимых усилий… И будет ясной голова. И буду наречен Мессией… На миг!.. Сквозь мутное стекло понятен мир до крайней точки… Но вот прозренье истекло. Конец! И не могу ни строчки… Ах, в кои веки, черт возьми! Ах, неужели засыпаю… Живу все так же меж людьми – и ничего не понимаю».
Я послал их с десятком других своих стихов в журнал «Юность». Еще совсем недавно там печатали Аксенова, Гладилина, Окуджаву. Месяца через два мне пришел ответ. В тоне иронично-саркастическом. Литконсультант бросал мне обвинение в письменном виде, как дуэльную перчатку. «Ну и легкое же у Вас перо! – писал он. – Сразу видно, что вы всегда пишите „легко, без видимых усилий“…» 

Дальше я читать не стал. С меня было достаточно. Такую перчатку мог бросить Дантес Александру Сергеевичу. Или Булгарин. Вкуса у консультанта было ни на грош. Если хотят обвинить в «легкости мыслей необычайной», не стоит упоминать «легкое перо». Признаться, лучшей похвалы я за всю свою последующую жизнь ни разу не получил.   Хотя это и была похвала от очень ограниченного человека.

По-моему, в тот же день я открыл журнал «Юность» и прочел там следующие стихи: «В столовой автопарка - жарко, внизу шурует кочегарка, в окне блестит электросварка, а на стене висит доярка. Ее зовут, наверно, Маша, а в печке суточная каша...» – дальше все в том же роде. 

Все стало окончательно ясно.

С тех пор я начал писать «в стол». Стараясь не расстраиваться по этому поводу. Иногда мне это удавалось.     


И опять нужно ставить точку. 


Объясню почему. Не так давно мне подарили книжку «Грасский дневник». Автор Галина Кузнецова. Книга о Бунине. Там я вычитал о том, как Иван Алексеевич как-то открыл ей свой самый сокровенный авторский секрет. Когда начинаешь работу над романом, все время думай о нем. Держи его в голове весь и днем и ночью, как собаку на привязи. Иначе ничего не выйдет.

Такой секрет.

Но для меня он уже давно секретом не был. Просто другого пути нет. Роман надо ласкать и лелеять, перебирая слова, как волосы любимой. Он то и дело пытается ускользнуть. Он, как угорь. И ускользает. Пойди – поймай его назад в сети своего воображения. Нужна поистине железная хватка – когтистая и клыкастая. И еще: лучше, если бы и на ногах были когти.

Попробуй собрать в себе воедино беспощадность капкана и нежность влюбленного. И так не один день, не неделю, не месяц – годы. Сердце не выдерживает.

Потому и гонишь порой даже тень мысли о нем. Самозащита. Естественная реакция организма. А потом, когда отдышался,  нужно все начинать сначала. 

От последней точки.

 

           Вадим  ЗЕЛИКОВСКИЙ

ФИНИТА  ЛЯ  ТРАГЕДИЯ

                    Театральный роман

[image: image1.png]



«Есть много в мире, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...»

В. Шекспир
К ВОПРОСУ ОБ ЭПИГРАФЕ

Вышеизложенный, как, впрочем, и всякий другой, имеет то неоценимое качество, что как бы вкратце рас​крывает смысл дальнейшего повествования. А, кроме то​го, принадлежит перу бессмертного Шекспира, и уже только поэтому не может помешать в начале повество​вания.

БИОГРАФИЯ РОМАНА
Я знал, что будет так.

Предчувствие рождалось в полночь. Время наиболее подходящее. Из самой глубины моего живота выползал страх и располагался на ночь. На свету я только помнил о нем. 

Но ночью...

Страх — мое наследство. Его копили многие предки мои, но достался он мне. Не хотел я его! Но ведь и клады находят не те, кто ищет. Это всего лишь случай, проделки Судьбы. Он не достался моему отцу. Не при​шелся на сына моего, которого в то время еще не было. Он стал моим. И точка! Заложен он был в меня еще в материнской утробе, и корни его тянулись к моим да​леким пещерным предкам.

На двадцать первом году своей довольно спокойной и в меру счастливой жизни, а именно девятнадцатого июня в удушливую белую ночь, на канале Грибоедова, возле церкви «Спас на крови», которая к тому времени только снаружи выглядела как церковь, а внутри была всего лишь навсего складом театральных декораций, каким-то неосторожным движением души я выпустил его; и он тут же прижал мое тело к чугунной ограде вонючего канала.

Боже, давно это было.

В начале страх появлялся только ночью. Он вежливо стучался, я вздрагивал и отталкивал пришедший было сон. И тогда страх брал за горло. Это было странное и жуткое чувство: я, здоровый и сильный физически, еще очень молодой человек, боялся не дожить до утра. Каж​дую ночь я бессонно ждал серых проблесков рассвета, чтобы наконец заснуть.

Но и в ожидании своем не был я одинок. Рассвета дожидался и мой проклятый страх, чтобы уйти в самые сокровенные глубины подсознания, где по-прежнему жил он днем. Его ждала и, дождавшись, вновь и вновь отступала до неведомого своего часа, может быть, далекая моя смерть. Но как только возвращалась ночь, тут же возникали мысли о ней, а вслед за ними приходила и она сама — страшная, черная и неизбежная, садилась на край моей распаханной бессонницей кровати.

Я бо​ялся ее.

О, как я боялся ее неизбежности и черноты. Но главное — этого проклятого: когда? И я гнал сон...

Врачи определяли все очень просто: неврастения. Таков был мой официальный диагноз. Возможно, так оно и было. Каждую ночь мы проводили вчетвером: я, страх, смерть и неврастения. Потом появился пятый.

Дней того периода я не помню. Безусловно, я что-то делал тогда; возможно, даже пытался писать. Но вся память о том времени потерялась где-то, ушла, как вода в песок... И встреч того времени не помню, и разговоров... 

Только страх.

Вздрагивание, липкий холодный пот, темнота, ожида​ние...

Единственное окно моей комнаты упиралось в стену черного хода: грязную, с отлетевшей штукатуркой и мокрыми пятнами плесени. Высоко, зажатое крышами, томилось небо. Днем я никогда не глядел в окно, ночью – всегда. И когда в серых предрассветных сумерках едва обозначался рваный бок стены, я, вздохнув с облегчением, засыпал.

И начинался день...

Творилось со мною непонятное: глаза по цвету сли​вались с почерневшей кожей под ними и горели неспо​койным огнем. Женщины усматривали в этом некие признаки темперамента демонического и в моем при​сутствии вели себя неестественно вызывающе. Без вся​ких причин я терял вес. Мгновенно. За один день. Потом набирал его опять. Так же быстро.

В ушах стоял звон. С подоконников и балконов на голову летели капли. Мелкая изморось омывала лицо. На юге это называют зимой. (К тому времени я уже вернулся из Питера домой в Одессу). Возможно, был январь. Почем я знаю?

Каждый день я просыпался около полудня и, как был в одних трусах, выходил на веранду.

Там тек туман.

От него начинал болеть затылок. Я возвращался в свою квадратную комнату и закрывал ставни. Затылок болеть не переставал.

Я никак не мог устроиться со светом в своей комнате. Когда горела настольная лампа, изо всех углов, во всяком случае так казалось, мне в спину глядели какие-то гнус​ные рожи. Я с остервенением вбивал штепсель в розетку, и тогда на потолке с шарманочным звуком разгоралась лампа дневного света.

Клянк-клянк...

Проклятый звук. Я ненавидел его. Одна трубка в лампе не светилась уже второй год. Поменять ее не было ни сил, ни желания.

Клянк-клянк!..

Комната освещалась мертвым сереб​ристым светом. От него становилось дурно. Я возвра​щался в постель и с головой накрывался одеялом, но свет не тушил. Через какое-то время приходила бабушка. Она должна была думать, что у меня все в порядке, и я старался дышать ровно. Чаще всего мне это удавалось. Постояв немного возле моей постели, бабушка тушила свет.

Газ в лампе еще долго светился. Я физически чувствовал его свечение, хотя был укрыт с головой. Ступая на цыпочках, бабушка выходила из моей комнаты.

Начиналась ночь...

Моя пишущая машинка сломалась. Однажды утром безо всякой видимой причины она перестала работать. Умерла и сразу стала неприглядной и лишней. Мне не захотелось ее чинить. С некоторого времени на моем письменном столе вся семья приспособилась готовить себе бутер​броды, благо холодильник стоял рядом. Кругом на яркой зелени сукна валялись неубранные крошки. Они сохли и колюче скрипели под руками. Что было мерзко до противного.

И еще я был болен.

В мою болезнь верили только врачи. Внешне, кроме черных кругов под глазами, она никак не проявлялась. Когда я заговаривал о них cо знакомыми, мне игриво подмигивали. О том, как к ним относились женщины, я уже писал.

Мне шел двадцать третий год.

В самую обычную ночь в конце февраля, когда за  окном нудно лил дождь, все и произошло...

Он вышел из угла комнаты и присел на край моей кровати. Он не поздоровался. Не представился. Просто заговорил со мной, как со старым знакомым. Его амикошонство меня почему-то успокоило. Я выполз из-под одеяла и, упершись головой в резную кроватную спинку, сел на подушку. Глянул в окно. Оно было черным. Во рту у меня появился сладковатый вкус крови.

Но и это меня не напугало, я слушал.

— Я долго не знал, что мне делать с вашим чудным самомнением... — между тем неторопливо говорил он. – Каждый твой предшественник был одержим им. Раньше я никак не мог решить, что же мне с ним делать. Но потом привык. Можешь называть меня, ежели угодно,  Племянник. Пусть тебе кажется, что ты сам меня придумал! Так считать — твое право. Ты ведь сейчас думаешь, что я всего лишь плод твоего болезненного воображения...

Он был прав: я думал именно так.

– Болезнь  — лишь предлог! — поучающе продолжил он. — Причина — совсем,  совсем другая... — тут назвавшийся Племянником замолк. Его молчание не тяготило меня, оно давало возможность думать.

— Причина другая... — задумчиво повторил он. — Разговор бы у нас состоялся все равно. Рано или поздно. Болезнь только приблизила его. Ты очень рано открыл в себе страх, обычно он приходит ближе к ста​рости. Когда, чаще всего, уже поздно. Ибо страх перед неведомым, что стоит за смертью, порождает веру. Ты уже сделал первый шаг. Я могу говорить с тобой. При моем появлении ты не перевернулся на другой бок и не заснул, не щипал себя за руку, не зажег свет. Ты уже ждал меня!..

И снова наступило молчание. Я смог подумать о вере. Сама по себе пришла мысль, что вера — первонеобходимое человеческое чувство. И ничто так не карается после жизни, как неприобретение ее или же потеря...

Потом я понял, что эта мысль пришла ко мне не сама.

Он заговорил опять.

— Я мог бы открыть тебе, когда ты умрешь. Но зачем? Тебе не станет от этого легче.

Я подумал, что он прав. Хотя еще мгновение назад мне казалось, что знание своего часа успокоило бы меня, и хотел просить открыть мне его.

· Я рад,— сказал он,— что ты со мной согласен... 

Я попытался его разглядеть. К тому времени он уже пересел в кресло, стоящее возле

окна, и сидел, не сняв цилиндра, закинув ногу за ногу. Его длинные худые пальцы крепко сжимали трость. Но мне почему-то ка​залось, что он сидит, несмотря на свою позу, затылком ко мне. Когда мои глаза окончательно привыкли к темноте, я убедился, что так оно и есть.


Но и такая дикая странность меня не испугала и даже не смутила. Более того, я воспринял ее, как должное.

— Ты хочешь стать писателем! — между тем твердо произнес он он после очередной паузы.

Я вспотел.

Да, да, да, стучало, как дятел, у меня в мозгу, но язык мой сам по себе запинаясь пролепетал:

«Дело в том, что у меня сломалась пишущая машинка, и на моем столе приготовляют бутерброды...»

Больше я ничего не успел сказать, хотя хотел произнести еще много слов. Очевидно, ему они были не​зачем. Он наперед знал все, что я мог ему сказать.

— Ты должен написать роман! – тоном не терпящим возражений произнес он.

— О чем? — с трудом выдавил я из себя. Я не собирался писать роман.

Он не ответил.

Я не помню, как я оказался возле письменного стола. В доме все спали. Я сидел спиной к своему ночному гостю, и мне мучительно хотелось оглянуться. Какое-то время я боролся с соблазном, потом  послушно взял обыкновенную школьную ручку с пером, которой давно уже никто не пишет, и обмакнул ее в бронзовую чернильницу. Я мог бы поклясться, что еще минуту назад ни того, ни другого на моем столе не было. 

Но этого мало, кроме них на девственно чистом зеленом сукне также откуда-то взялась толстая стопка писчей бумаги серовато-коричневого цвета. На верхнем листе чужим четким почерком с резким наклоном влево было написано:

«Финита ля трагедия»
Так я впервые увидел это странное название. То, что услышано мною от моего ночного гостя после  и записано на серовато-коричневых листах перьевой ручкой, — неожиданно, тревожно и удивительно... 

ГЛАВА 1.   ОСТРОВ

Эфесом шпаги раздвигая гибкие стебли, свисавшие отовсюду, как подвешенные за хвост змеи, Иван Бори​сович с трудом пробивался сквозь густые заросли лиан туда, где по его расчетам пролегала военная тропа. Тя​желый арбалет, перекинутый через плечо, больно бил его по спине и бокам. От крупного, красивого тела Ивана Борисовича, втиснутого в узкую кольчугу, под​нимался светлый младенческий пар, который тут же растворялся в густых испарениях тропического леса.

Оружие мешало ему. Под его изнуряющей тяжестью он еле переставлял ноги, прикрытые медными щитками с изображением римского орла на каждом.

Внезапно он споткнулся о разлапистый корень и по​катился на землю со звоном и скрежетом, раздирая головой в серебристом шлеме густой лиановый занавес. Пролетев метра два, он очутился на самой середине так долго разыскиваемой тропы. Не вставая, он приник ухом к сырой земле и вскоре услыхал отдаленный топот.

 — Это они! — достаточно громко для своего одино​чества произнес Иван Борисович и приподнялся на одно колено.

После чего, отложив в сторону ненужную уже шпагу, он с превеликим трудом добыл из чеканных но​жен короткий гладиаторский меч. Утерев свое породи​стое лицо кружевным батистовым платочком, вынутым откуда-то из-под кольчуги, Иван Борисович хорошо по​ставленным голосом начал читать монолог. Говорил он на сей раз шепотом, но с выражением:

Теперь как раз тот колдовской час ночи,

Когда гроба зияют и заразой


Ад дышит в мир: сейчас я жаркой крови

Испить бы мог и совершить такое,

Что день бы дрогнул. Тише!..

Иван Борисович поднял руку с зажатым в ней мечом, как бы призывая тропический лес к молчанию. Так и застыл он — коленопреклоненный с высоко поднятым мечом в правой руке, охваченной стальным рукавом кольчуги, из-под которого неуверенно выглядывало седое брабантское кружево сорочки.

Нарастающий топот разрушил сей величественный монумент. Быстро вскочив на ноги, Иван Борисович отпрянул в густую лиановую тень и оттуда, держа меч перед собой на вытянутых руках, нервной скороговоркой продолжил чтение монолога бессмертного драматурга в переводе Лозинского:

Назад, мой меч, узнай страшней обхват,

Когда он будет пьян или во гневе,

Иль в кровосмесных наслажденьях ложа,

В кощунстве, за игрой, за чем-нибудь,

В чем нет добра,— тогда его шиби,

Так чтобы пятками брыкнул он в небо,

И чтоб душа была черна, как ад,

Куда...

Топот был близок.

Не закончив монолог, чего с ним никогда ранее не случалось, Иван Борисович Мышкин — ведущий актер «Театра на Стремянке» — быстро, но осторожно; чтобы не обрезаться, поднес меч к своим пухлым капризным губам и, нежно поцеловав его, скрыл​ся в чаще.
Отрывок из романа «Евреи поневоле»

Глава 2.  ВРЕМЯ ИДИОТОВ

«А Лев Толстой обиделся и уехал в Баден-Баден».










(Даниил Хармс)








«...и умным кричат: „Дураки, дураки!“








А вот дураки – незаметны».










(Булат Окуджава)

Но глупо бы было предполагать, что в гостеприимном Б***, который уже не рад был своему гостеприимству, собрались исключительно люди бывшей «Стремянки». Это было бы еще хорошо. Но их можно назвать лишь первыми ласточками, которые, как известно, весны не делают. Ведь не на ровном же месте сделал Сенечка запись в своем дневнике: «Иду как сквозь строй зануд и дураков». 

И действительно, погоду в Б*** уже давно делал совсем другой контингент. Кто первый дал ему название «Колбасная эмиграция» – Зюня ли или же все та же Кнуппер-Горькая – не суть важно. Но лучше их сущность не выразить. Один известный юморист, одессит, между прочим, как-то изрек следующую фразу: «Он с таким вожделением думал о колбасе, что вокруг него стали собираться голодные собаки». 

«Колбасная эмиграция» с таким же вожделением думала обо всех вещах, которые попадались ей на глаза. А потому постоянно была окружена, как прожорливыми псами, злобными склоками, завистливыми сплетнями, мерзопакостыми домыслами. И вся эта стая, увеличиваясь с каждым днем, рыскала по Б*** в поисках пищи для них, а также всяческой халявы, которой, как выяснилось, вокруг для тех, кто хоть что-то соображает, неимоверное количество.

Охотники за халявой охотились как в одиночку, так и артелями, устраивая засады, травли и набеги как на беззащитные государственные учреждения, так и на частные фирмы, не брезгуя ни юридическими, ни физическими лицами. При такой всеядности не удивительно, что коренные жители очень скоро стали их побаиваться, а потом и бояться до дрожи. В присутственных местах при первых звуках голосов некоторых из них чиновники впадали в истеричное состояние близкое к обмороку, а самые стойкие из них пытались возвести у своих дверей баррикады. 

Что, впрочем, мало им помогало. Не было у них нужной закалки. Чтобы им противостоять нужно было по меньшей мере проработать в Советском Союзе лет двадцать паспортисткой в домоуправлении. И то даже те в бывшем благословенном отечестве бывало пасовали перед самым настырными из них. 

К таковым в первую очередь относился тот самый сын Зюни Ротвейллера, которого он не видел лет сорок, со дня его рождения. А вот в Б*** наконец встретился вновь.    

По злой иронии судьбы он за годы их разлуки также стал Ивановым. Но в отличии от Фелочки Ченча не глядя – Ивановым по жене. Иосиф, имя данное ему при рождении, после перемены фамилии как-то само собой заменилось на Игорь. Согласитесь, что Игорь Иванов для чуткого к национальному русскому самосознанию уха звучит гораздо приятнее, чем Иванов Иосиф. 

Но близкие по-прежнему называли его Есей.

Говорят, на детях природа отдыхает. В случае с Есей она вообще впала в летаргический сон. Даже со спины он выглядел законченным придурком. Хотя, если быть до конца честным, Еся не лишен был некоторых специфических талантов. К примеру, пяти минут разговора с ним хватало, чтобы почувствовать себя полным кретином. Болезнь была не только заразной, но и тяжело излечимой. Более того, дальнейшее общение с ним грозило превратить ее в хроническую. Лекарств от нее не существовало.

Потому предусмотрительные люди, опасаясь с ним связываться, держались от него подальше. Когда же контакта не удавалось избежать, чтобы поскорей от него избавиться, шли на любые мыслимые уступки. У него было много общего с нашим старым знакомцем, который к тому же был его тезкой. Кстати, тот, после снятия осады с Центрального телевидения, очень быстро покинул Москву и скрылся хоть и в неизвестном, но явно западном направлении, угрожая, что все о нем еще услышат.

Если вы помните, то по его поводу барышни говорили, что ему легче дать, чем объяснить – почему «нет». Вот и похожий на него Еся таким же настырным способом обзавелся женой по фамилии Иванова, которая вот уже второй десяток лет по сему поводу не могла прийти в себя. Женившись, он тут же сменил фамилию на женину, о чем мечтал давно и страстно.

Став же наконец Игорем Ивановым, он как-то чересчур скоро почувствовал пустоту во всем организме. Опять гвоздь в том месте, где спина теряет свое доброе имя, шевельнулся и принялся беспокоить свежеиспеченного Иванова  чаще, чем Гамлета тень его отца.. Особенно, как вы сами понимаете, по ночам. Хотя бессонницей Еся-Игорь никогда раньше не страдал. Вот и теперь она его миновала. Гвоздь же затевал свой свербеж во снах. 

И чем дальше, тем основательнее.

Кончилось все тем, что бывшему Есе приснился сам Гельмут Коль. Канцлер к тому времени уже объединенной Германии ласково улыбался лично ему и манил к себе в объятья обеими руками. По пробуждении последние сомнения покинули Есю, то есть Игоря. Даже не позавтракав, Иванов по жене бросился узнавать об условиях выезда «nach Faterland».  

К вечеру того же дня он овладел информацией в полном объеме. Так что уже на следующий день мог бы смело выступать в качестве эксперта. Что вскорости и начал делать. Само собой, не бесплатно. Поскольку, как он был свято уверен, задаром советы дают лишь одни недотепы. Несмотря на то, что страна у нас долгое время была именно «страной Советов». К слову, всю имеющуюся у него информацию он получил как раз от недотеп, то есть она ему не стоила ни копейки. Так что он на своем отъезде неплохо заработал, еще не уехав.

Стоит заметить, что такие слова, как «недотепа» или же «информация» Еся-Игорь не то чтобы не знал, он их безусловно слыхал – и не раз, но в своей речи никогда не употреблял. Вместо «недотепа» он говорил «адиет», а вместо «информация» – «имею точные сведения». 

К «адиетам» он в первую очередь причислял всю поголовно интеллигенцию. Не дифференцируя. То что себя к ней причисляли такие, как Папка Карло, Лариса себе Наумовна и Рома Ногтюк, его не смущало. Он над такими вещами не задумывался. «Адиеты» они и есть «адиеты». Как их называть – дело вкуса. У меня вот у самого был родственник, муж сестры моей жены, сантехник по специальности, так вот он всех интеллигентов без исключения называл «композиторами».

Есть люди, которым везде хорошо. Хоть на Майорку его отправь, хоть сошли в Жлобин. А другому – плохо и тоже везде: и в Жлобине тоска грызет, и на Майорке не отпускает.

Зюня, например, в райском Б*** чуть ли не с первых дней своего пребывания в нем то тут, то там начал произносить одну и ту же фразу: «Если нам, как когда-то евреям с Моисеем, предстоит сорок лет шляться по жаре в поисках Земли Обетованной, я из тех, кто умрет по дороге». Через месяц она надоела всем смертельно. Не говоря уже о самом Зюне. Тогда он сделал горький для себя и для прочих «адиетов» вывод: «Мы здесь потеряли все, кроме своего акцента»...

Сынок же его Еся моментально обустроился в Б*** буквально в двух шагах от блудного папаши и чувствовал себя на новом месте, как в своем родном Бердичеве. Как будто никуда не выезжал. И только головой по сторонам вертел, выискивая все новую халяву. Да еще поминал добрым словом одного своего старинного знакомого, чуть ли не соученика по парикмахерской школе, уехавшего какими-то правдами и неправдами в Германию еще в ранней молодости. Там он преуспел и, когда в Союзе началась перестройка, открыл в Москве большой магазин модной одежды.

В то время как раз у Еси засвербело; и он решил, прежде чем решиться на сжигание мостов,  проконсультироваться со сведущим человеком. Старый знакомый выслушал все его сомнения и ответил всего одной лишь фразой, которая, как мне кажется, заслуживает того, чтобы войти в анналы эмиграции. «Заныривай, – сказал преуспевший знакомец с иронической усмешкой, – там неглубоко!»

Еся послушался и занырнул. 

Но только в Б*** по-настоящему понял значение его ухмылки. Очень скоро точно такая же, застыла и на его собственном лице, как судорога. «Там» оказалось настолько неглубоко, что он даже близко представить себе не мог. И Еся стал ходить по немецкой земле с гордым видом, выпятив живот и то и дело сплевывая сквозь свою кривую ухмылку. И всем, кто его спрашивал – зачем он сюда приехал? – отвечал, лениво цедя слова: «Я решил получить репарации на месте!»  

Не немцам, естественно. Однако, думаю, лишь в силу полного незнания языка. А то с него  сталось бы. 

Как вы уже, надеюсь, поняли, Еся обосновался в Б*** одним из первых, в ряду самых шустрых. Они и пробили брешь в стене. А в нее уж потянулась основная масса контингента. Интеллигенция в то время еще искала ответ на «гамлетовский» вопрос: ехать или не ехать? И основную халяву, как всегда, проморгала. Еся и еже с ним попользовались ею вволю и сели в засаде поджидать сомневающихся, ни на секунду сами не сомневаясь, что никуда они не денутся.

И конечно же оказались правы.  

Со скрипом, охами, слезами и хронической ностальгией, которая их замучила еще задолго до отъезда, стали подтягиваться и «адиеты». Опытные «ныряльщики» во главе с Есей дружно заволновались. Нужно было срочно решать – что с ними делать. В смысле, как на них заработать. Дело в том, что «адиеты» даже там, где родились и выросли, так и не научились самым элементарным вещам. Например, как, когда, кому и сколько дать. Им и там приходилось все десять раз объяснять. Как вы сами понимаете, не безвозмездно. 

Что же говорить о Германии, где «давать» никому, вроде, не нужно. А если нужно, то совершенно официально. Попробуй снять свой «хежем» в таких ненормальных условиях. Но плохо «эти фашисты» знали Есю, а, вернее, тот очень хорошо знал психологию своих сограждан. Как тут принято говорить, ментальность. Еся хотя такого слова не знал и знать не хотел, но суть его чуял нутром.

Потому он справедливо рассудил, что лишать человека, воспитанного в бывшем СССР, привычной радости «давать» за все «в лапу» – несправедливо. А коль в новом Faterlandе официальные лица в «лапу» не берут, почему бы «адиетам» не начать «давать» лично ему. Тем более, что у него накопилось более чем достаточно «точных» сведений. То есть только успевай платить.  

Позже у Еси, кроме «Иванов по жене», появилось еще одно прозвище «Бронетемкин Поносец». Кто ему его дал: Заратустра или же собственный папаша, Зюня Ротвейллер, –  как-то забылось, но разве так уж важно в данном случае авторство.

Поскольку я в связи с Есей уже упомянул о его московском тезке, то считаю не лишним рассказать о его дальнейшей судьбе. После долгожданного Дня Победы, когда Центральное телевидение было наконец полностью и навсегда очищено от Иосифа, тот, не медля ни дня, тут же высадил десант из самого себя на ничего не подозревавшую Землю Обетованную. Но, несмотря на внезапность, как ни странно, его высадка большого шуму не наделала. Там к подобным десантам давным-давно привыкли и научились с ними бороться ничуть не хуже, чем с палестинскими террористами.


Так что историческая родина обошлась с Иосифом, пожалуй, еще покруче советской.


Перелет через океан не улучшил положения. В Америке он без оглядки занялся первым, что пришло в голову: размахивая копиями телеграмм к различным главам государств, включая американских президентов, накопленными им за минувшие годы, он сделал попытку прочесть цикл лекций о своей борьбе за «железным» занавесом. Но ему очень быстро и в чрезвычайно доходчивой форме намекнули, что места жертв «империи зла» тут давно уже заняты и вакансий в обозримом будущем не предвидится.


И к тому же «Майн камф» пусть даже с самим КГБ сегодня в Америке не имеет ни малейшего шанса на успех. Поезд ушел. И пришлось ему самолетом возвращаться в Старый Свет. Как вы уже догадались в Германию. Тут его неугомонный характер дал первую трещину. Волей судеб и его, как опавший лист, занесло в Б***. Там-то он и столкнулся лицом к лицу с Есей-Игорем Ивановым. Как вы сами понимаете, наличие в таком маленьком городке сразу двух таких непрекрасных Иосифов должно было рано или поздно привести к взрыву. И даже скорее рано, чем поздно.


Короче, не прошло и недели, как они схлестнулись. Но и тут бедный Иосиф потерпел сокрушительное поражение. Говорят, что жизнь полосата, как зебра. Полоса дерьма, полоса повидла. Похоже, Иосиф поплыл вдоль полосы, в которой ему приходилось несладко. 


И тогда он и сам пришел к выводу, что поезд ушел. Ушел давно. И был это очень скорый поезд, на котором он далеко обогнал свое время. И вот теперь, когда оно в конце концов наступило, для него в нем не оказалось места. Отто фон Бисмарк, «железный» канцлер говорил, что революцию задумывают интеллектуалы, совершают фанатики, а ее плодами пользуются проходимцы. Сейчас пришло время пользоваться плодами, а значит как для интеллектуалов, так и для фанатиков наступили тяжелые времена.      


Таково было положение вещей, и с этим ничего нельзя было поделать. Разве что смириться. Но смириться Иосифу не позволял его неугомонный характер. И потому он просто исчез. Как сквозь землю провалился.  Возможно он и объявится позже в каком-нибудь экзотическом месте. Скажем, на тех же Бермудских островах. Однако из моего повествования Иосиф исчез окончательно и бесповоротно. А жаль. Мне, лично, его будет сильно не хватать.

Но зато в Б*** остались другие – не менее выдающиеся.

В первую очередь, наверно, необходимо упомянуть фрау доктор Армут. Ну уж в силу хотя бы того, что она была в Б*** старожилом.  В Германию ее занесло в конце семидесятых, когда об эмиграции из советской России помышляли разве что самые отчаянные. Должен сразу заявить, что к ним Аллочка  Шнеерзон не относилась никаким боком. Просто незадолго до того, года может за три, она удачно вышла замуж. Фамилия мужа, во всяком случае для всех, кого я знаю, навсегда канула в вечность, как, впрочем, и имя. Фрау доктор Армут в разговорах упоминала его не иначе, как «папа Сары». Сара была ее дочь – и это отдельная песня. Или даже «Песня песней».

Несмотря на свою фамилию, фрау доктор Армут была очень богатая женщина. Как ей это удалось? Отчасти покрыто глубокой тайной. Поскольку свое богатство она никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не демонстрировала. Наоборот, как бы стремясь оправдать свою нынешнюю фамилию, вечно плакалась на хроническое безденежье. Тем не менее не бывало дня, чтобы она не посетила свой банк, где бы не ознакомилась с курсами акций. Всех без исключения. 


Такая, знаете ли, была у нее странная привычка. В остальном же жила чуть ли не впроголодь. Что-то покупала в магазинах в самом крайнем случае и то только уцененное до самой последней крайности.

Сенечка схлестнулся с ней впервые, когда она в очередной раз пристала к нему, чтобы он помыл ей машину. Поначалу ему было неудобно ей отказать. И он помыл. Раз, другой... А потом ему наконец надоело. И он предложил дать ей четыре марки, чтобы она помыла ее в автомойке на бензоколонке. Фрау доктор Армут категорически отказалась: не так от денег, деньги бы она как раз взяла бы с удовольствием, – мыть машину на бензоколонке. Мотивируя это тем, что ей там каждый раз ломают радиоантенну. Сенечка опешил. Он вообще каждый раз, когда говорил с фрау доктор Армут, ему казалась, что он читает одну из пьес Ионеско. « А вы не пробовали, – после паузы наконец нашелся он, – прежде чем мыть машину, сложить антенну?  Не представляю себе, как можно, если она спрятана вовнутрь, ее сломать?!»

«Это потому что вы не обрезаны!» – врачебным тоном поставила она диагноз.

Тут уж Сенечка не нашел что ответить, поскольку фрау доктор Армут была абсолютно права: обрезан он не был. А значит не еврей, по ее же определению, стало быть, человек ничего не смыслящий в окружающем мире. Это было ее жизненное кредо. Впрочем, если верить ей окончательно, то кругом обитали сплошные идиоты. Особенно немцы. При встрече фрау доктор Армут вместо приветствия всегда задавала один и тот же вопрос: «Ну, как вам нравятся эти немцы?» – вслед за чем следовала очередная история о немецком идиотизме, антисемитизме,  сволочизме и прочих «измах», включая марксизм.

Особенный восторг у Сенечки вызвала история о том, как фрау доктор Армут как-то стояла у памятника евреям – жертвам фашизма. «Представляете себе, – возмущалась она, – а в каких-то сорока метрах от меня идет компания идиотов-немцев и как ни в чем ни бывало смеются. Я подскочила к ним и так их отругала, если бы вы только слышали. Будьте спокойны, я им уж высказала все, что я о них думаю! И вы знаете, что эти сволочи мне ответили?! Они сказали, что нужно вызвать «Скорую помощь» и отвезти меня в психиатрическую лечебницу. Ну, как вам нравятся эти немцы?!»

Что мог ей ответить Сенечка? Он промолчал. Потому что хорошо уже знал ее ответ на любое, самое логическое возражение: «Вы так говорите, потому что не обрезаны!» Сенечкина жена имела неосторожность как-то после очередного подобного заявления рассмеяться. На что в ответ фрау доктор Армут окатила ее ледяным взглядом и не менее «теплым» голосом изрекла: «Вот наделает он вам своим необрезанным рак, уважаемая, тогда вам будет не до смеха!»

Я думаю, что для первого знакомства этих историй вполне достаточно, тем более, что с фрау доктор Армут вам то и дело еще придется сталкиваться на страницах моего романа. Поскольку без нее развитие событий утратит свою абсурдную остроту. А потому вернемся к остальным. Глядя на них, Сенечке, например, иногда казалось, что вокруг него внезапно ожили герои старых еврейских анекдотов, которые раньше так любил рассказывать Зюня. Мало того, по тому испуганно-удивленному выражению то и дело возникавшему на лице у самого Зюни, он понимал, что такое ощущение возникает не только у него одного. Еще одно подтверждало правильность его наблюдений: еврейские анекдоты Зюня перестал рассказывать начисто.
И тем не менее, прежде чем перейти к описанию людей, которые как-то незаметно начали превращать старинный немецкий городок Б** в еврейское местечко, я хотел бы вспомнить как раз один из таких анекдотов. Встречаются два пожилых еврея, и один у другого спрашивает: «Хаимович, как ваши сыновья?». На что второй ему отвечает: «Ой, старший – это моя гордость: инженер, жена, двое детей. А вот младший... И не спрашивайте... Он у меня гомосексуалист!..» Первый ужасается: «Что вы говорите?! Не может быть!». Хаимович горестно качает головой и пускается в откровения: «Представьте себе... Этот паршивец нашел себе молодого мальчика и живет с ним как с женой!..». Первый сочувственно глядит на расстроенного Хаимовича и задает ему еще один вопрос: «Но, я надеюсь, что это хотя бы еврейский мальчик?!»

 
Саша был безусловно еврейским мальчиком. Отрицать сей факт было бы просто глупо. Факт был, как говорится, на лице. Но у Саши с умственными способностями, к сожалению, имелись большие проблемы, а потому он это все же упорно отрицал. Невзирая на бросающуюся в глаза внешность. Ярко выраженную. Фрау доктор Армут, говоря обычно о немецких мужчинах, безапелляционно утверждала, что все они импотенты или же гомосексуалы. Был кое кто и среди евреев мужского пола, кого она, правда, не столь категорично – как никак все же какие ни наесть евреи – подозревала в отклонении от традиционных половых контактов. 


Этих она награждала несколько расплывчатым термином - «скрытые гомосексуалы». Так вот Саша никак не подпадал под ее толерантную формулировку. Поскольку был он гомосексуалом настолько явным, что сомневаться в этом было настолько же глупо, как и в его национальности. В России он учился-учился в медицинском институте и выучился на детского врача. Само научное название его профессии было настолько созвучно его сексуальной ориентации, что его иначе, чем Педиатр никто и не называл. Причем, абсолютно открыто, в лицо, так сказать. От чего получали огромное удовольствие. Лишь Зюня приветствовал его при встрече: «Ой ты, гей еси, добрый молодец, он же – красна девица!»


При таком раскладе педиатру Саше обижаться было бы глупо. Он и не обижался. Как я уже говорил, умом он отнюдь не блистал, а потому не обижался не от излишнего ума, а от того, что чрезвычайно гордился, ничуть не скрывал и даже всячески подчеркивал свои своеобразные сексуальные пристрастия. Он мог о них распространяться часами, с восторгом перечисляя преимущества однополой любви. При этом все время сглатывал слюну, как голодный пес. Самым ярким аргументом в его темпераментных речах в защиту геев и лесбиянок была ссылка на высказывание одной из самых почитаемых звезд отечественного шоу-бизнеса, которая сама хотя и не относилась к сексуальному меньшинству, но была замужем за ярчайшим из его представителей. 


Она якобы сказала в одном из своих интервью, что  хотя лесбийская любовь для нее, к сожалению, неприемлема, зато гомосексуалистов она очень хорошо понимает и одобряет, поскольку у них есть чем и есть куда. 

Что ж, ей, вероятно, в ее семейном положении виднее.  


Однажды, когда зашел разговор о Саше и ему подобных, Кнуппер-Горькая задумчиво произнесла: «И что удивительно: число «голубых» стремительно растет, несмотря на то, что сами они не размножаются».


Она, как всегда, была права.


Что же касается самого педиатра Саши, то в Германии он, если можно так выразиться, окончательно обрел самого себя. И не потому, что только там он начал полностью пользоваться сексуальной свободой, – его и в России никто в ней не ограничивал, – дело было в другом. Ведь педиатром, в истинном значении этого слова, Саша стал под давлением собственной матери, которая с самого его рождения мечтала вырастить из него врача. Сам же он своей профессии терпеть не мог. По многим причинам. Но вполне достаточно и той, что дети уже сами по себе, по вполне понятным причинам, были для него нонсенсом. Издержками противоестественной двуполой любви.


В Б*** же он стал себя называть не иначе, как «Король Bedienunga». Bedienung по-немецки значит «обслуживание». Так что он себя стал считать чем-то вроде супер-официанта. И тут невольно на ум приходит еще один старый анекдот про дурдом, который посетила комиссия. В одной из палат к ее членам подходит весьма спокойный и ведущий себя крайне интеллигентно человек средних лет и обращается к ним со следующими словами:

· Извините меня, товарищи, если можно уделите мне, пожалуйста, минуту внимания!

· Пожалуйста! – соглашается председатель комиссии.

–  Видите ли, – продолжает тогда вежливый пациент, – вероятно, со мной произошла фатальная ошибка. Видите ли в чем дело: я по профессии мясник, поверьте мне, абсолютно нормальный человек, а вот был доставлен сюда и содержусь вот уже в течение месяца без всякой на то видимой причины. Убедительно прошу разобраться в случившемся и восстановить, так сказать, справедливость. Я же со своей стороны, когда вернусь на место своей постоянной работы, милости прошу всех членов комиссии наведываться ко мне на Центральный рынок. Для вас у меня всегда будет лучшая вырезка, бараньи ребрышки. А также все что пожелаете...

Председатель комиссии, естественно, заверяет его, что с его делом немедленно разберутся в наиболее благоприятном для него смысле; и вся комиссия тут же направляется в кабинет главврача. Там возмущенный председатель требует ответа – на каком основании в больнице удерживаются абсолютно нормальные люди?

· Это кого вы имеете в виду? – удивляется главврач.

–   Как кого, – отвечает председатель, – вот у вас в пятой палате содержится пациент, по профессии – мясник...

–   Ах, этот... – усмехается главврач, – у него просто мания величия. На самом деле он доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной физики...

У педиатра Саши мании величия не было, он действительно нашел себя, обслуживая клиентов. В этой деятельности он внезапно обнаружил нечто, чего ему, как выяснилось, сильно не хватало в его предыдущей жизни. У него появилась возможность слегка приворовывать. Согласитесь, что у детского врача такой возможности нет и быть не может. Что там украдешь: одноразовый шприц? А в Германии нужно быть фрау доктор Армут, чтобы, хорошо зарабатывая, умудряться еще постоянно что-нибудь тырить.

Поэтому Саша и подался в «Bedienung», где быстро навострившись красть все, что плохо лежало, – а плохо лежащим в Германии на взгляд нашего человека кажется почти все, – объявил себя его королем. У Ильфа и Петрова в «Двенадцати стульях» есть персонаж, некий Альхен, которого они окрестили «голубым» воришкой. Поэтому, когда Саша объявил себя королем, Зюня начал его называть еще и Альхеном. Но всей тонкости Зюниной иронии Саша так и не уловил, считая, что тот его просто зовет на немецкий манер.         

Заратустра как-то сказала: «Искусство – место не огороженное. Еще более уязвимое, чем калашный ряд». 

Правильность ее замечания как нельзя лучше подтверждала театральная пара, объявившаяся с некоторых пор в Б***.  Ему была фамилия Мандрагор, а ей – еще более для Германии экзотическая – Плясовая. Впрочем, она предпринимала обычно меры, чтобы сделать ее более доступной для нежного арийского слуха, и в разговорах с немцами рекомендовала себя как фрау Танцен. То есть этакий дословный перевод собственной фамилии. Чем приводила немцев в полное недоумение. 

Но Еся Иванов, надо заметить, и тут ее перещеголял. С некоторых пор он во всех присутственных местах обязательно умудрялся ввернуть, что он, дескать, «геборене» Ройтвеллер. «Геборене» по-немецки значит «урожденная» и применяется исключительно к девичьим фамилиям замужних фрау. Так что немцы от его заявлений приходили в полное замешательство: иди знай этих русских – может он сделал операцию по перемене пола.

Фрау Танцен звали Клариссой. Виной тому была недоброй памяти ее мамаша, которую саму звали Агриппиной. «Хватит с меня, – изрекла она, родив девочку, – что я всю жизнь в Гапках проходила». Гапкой звал ее муж, а в экстремальных случаях – Гапусей. Впрочем, сие случалось довольно часто, поскольку пил родитель Клариссы – Ничипор Плясовой, заслуженный артист Украинской ССР – по-черному. То есть именно до экстремального состояния. И Агриппина Плясовая, также заслуженная артистка Украинской ССР, отливала его ледяной водой. Тут обычно между ними и происходил весьма примечательный диалог.

 –   Гапусю, та шо цэ вонэ таке, – слегка придя в себя, вопил заслуженный Ничипор, – чому цэ я такый мокрый, шо з мэне усэ тэче?

· А цэ то я тэбэ обосцяла! – в сердцах отвечала ему заслуженная Гапуся.

На что муж реагировал неожиданно благосклонно.

–   Пысяй, пысяй, – поощрял он, – моя мурмулеточка!

Мандрагора все звали то Гришей, то Геной, поскольку по паспорту он был Гирш. А тесть, который его не слишком жаловал, называл Гришу-Гену-Гирша Оксогеном, даже не подозревая, что это означает. Поскольку кроме всего прочего был дремуче невежественен. В начале своей актерской карьеры он играл разбитных парубков, потом перешел на роли придурковатых мужей в украинских комедиях, и, наконец, на склоне лет стал играть хитроватых дедков, якобы носителей народной мудрости, а также юмора того же качества. 

Весь этот национальный фольклор не только не требовал ни малейшего интеллекта, но тот ему был просто противопоказан. Посему Ничипор Плясовой всегда считался хорошим артистом, а на похоронах о нем даже говорили, как о выдающемся деятеле национальной культуры. Что ж, какова культура, такие и деятели.  Но что он действительно делал превосходно – это рассказывал украинские анекдоты. Чаще всего не понимая смысла того, что рассказывал. 

У каждого человека, смею утверждать, есть своя любимая история. Также как бывают любимые словечки и выражения. Зюня Ройтвеллер, например, давно уже задолбал всех – как  раньше в Москве, так и уже здесь в Б*** – своим излюбленным «скажу вам совершенно бесплатно».  Кроме того, завязав с еврейскими анекдотами, взамен принялся сыпать крылатыми перефразировками, которыми издавна была забита его голова, как бабушкин сундук нафталином. Что ж, природа не терпит пустоты, а уж тем более такая ехидная природа, как Зюнина. 

И что было особенно обидно для окружающих – его сволочные замечания вставлялись на редкость к месту.

Но вернемся к любимой истории.

У некоторых она была не просто любимая, но, порой, и единственная. Как скажем, у одного из прибывших с нынче «незалежной» Украины, мясника по профессии. О чем бы не зашел разговор, а он тут же умудрялся рассказать как он трахал, по его собственным словам, «одну очень порядочную женчину и даже замужем» на колоде для рубки мяса. Начинал он свою историю всегда одной той же фразой: «Сначала я ей налил стакан вина. Но недорогого!..» В остальном его рассказ, даже с эротической точки зрения, был попросту бездарен. Но начало стало крылатым. Оно и породило кличку рассказчику – Стакан. 

С ней он, думаю, и помрет.

У Мандрагора же было целых две любимых истории. Первая, пожалуй, будет покруче «Фауста» Гете. Она о том, как он сделал своей Клариссе самое главное в своей жизни признание. Не в любви Нет. Ни Боже мой. А в том, что он – еврей! Он с упоением взахлеб рассказывал о своих муках и переживаниях в преддверии своего чистосердечного откровения. И уже объявив о нем, как оттягивал дату его произнесения. В конце концов он его все же однажды выпалил – в  последнюю секунду из окна вагона уже отошедшего поезда.

Кларисса тут же дополняла его рассказ своими животрепещущими ощущениями, когда он в течение чуть ли не полугода мялся и тянул кота за хвост. Дошло до того, что она стала подозревать его в весьма серьезной венерической болезни. Если быть до конца честным, то когда Мандрагор  наконец отважился все ей выложить, у нее было такое чувство, что ее худшие подозрения оправдались. Она стояла на опустевшем перроне, как обосранная.

Но недаром же есть блатная пословица, что чистосердечное признание облегчает душу, но увеличивает срок. При зрелом размышлении практичная Кларисса Ничипоровна пришла к заключению, что муж с сильно развитым комплексом вины ее вполне устраивает. Это заключение было как предварительное, так и окончательное. Обжалованию не подлежало. Мандрагор был приговорен пожизненно. Позже выяснилось, что она не прогадала.

Ярким подтверждением чему может служить вторая любимая история Мандрагора. История о том, как первый секретарь какого-то мухосранского обкома партии снимал с его Кларочки сапоги. Рассказывал он и ее взахлеб. Но захлеб был совсем иной, чем в первой истории. В нем слышался верноподданный восторг, доходящий до идиотизма. Сцена, описываемая им, была настолько недвусмысленна, что невольно возникал весьма грубый вопрос, который ехидный Зюня однажды не выдержал и задал, как говорится, прямо в лоб.

–  А ты что, извиняюсь за выражение, в это время делал? – спросил он. – Рога себе в соседней комнате полировал, чтоб не потускнели?

Мандрагор хотел было оскорбиться в своих лучших чувствах, но тут выяснилось, что у него их нет. Не обзавелся. В том числе и чувством собственного достоинства. Он лишь напыжился, покраснел апоплексически и... так и не взорвался, как дефектная хлопушка.

– А лез такой загадочный, – так и не дождавшись ответной реакции, презрительно произнес Зюня, перефразируя известную песню, – а слез такой задумчивый... 

Мандрагор и тут не нашелся что ответить. Так что по части лучших чувств он оказался полным импотентом. 

Зато о его мужских качествах Кларисса высказывалась в самых восторженных тонах. По ее словам он был чуть ли не половым гигантом. Говорилось об этом, естественно, несколько иносказательно. Чаще всего она пересказывала анекдот о женщине, которая пишет письмо с жалобой в газету на своего мужа, который якобы ей проходу не дает, пристраиваясь к ней в самых неимоверных положениях. «Вот вы думаете, что у меня такой корявый почерк, – пишет она, – нет! Это сейчас, когда я пишу вам, он пристроился сзади и...» Тут Кларисса делала многозначительную паузу, после чего, тяжело вздохнув, заканчивала свою мысль: «Вот и мой – точно такой же...» – после чего следовала еще более многозначительная пауза.      

Но ничто не вечно под луной.

В один прекрасный день по Б*** пронесся слух, что у Мандрагора проблемы с простатой. Кончилось все операцией, после которой Кларисса резко перестала рассказывать анекдот о неровном почерке, но тут же переключилась на другую достопримечательность своего мужа. В процессе операции выяснилось, что у него два мочеиспускательных канала. Казалось бы, что тут такого: ну ссыт человек в две струи. Но фрау Танцен рассказывала об этом с такой гордостью, как будто она собственноручно просверлила второй канал. 

Зюня, услыхав ее рассказ, тут же не преминул заметить, вроде бы, не к месту, что еврейская жена – самая красивая. Но если она не самая красивая, то самая умная. А если не самая красивая и не самая умная, то самая деловая. Но если она не самая красивая, не самая умная и не самая деловая, то самая больная.

Он был прав. Вокруг него люди гордились самыми неожиданными вещами. Одна бездетная женщина на всех углах чуть ли не с восторгом трубила, что у ее Яши вялый сперматозоид.

Поначалу в Б*** Мандрагор с Плясовой повели себя почти в рамках приличия. О своей театральной деятельности говорили скромно, что он был в театре административным работником, хотя имел и режиссерское образование, а она была актрисой. Исходя из истории Мандрагора о снимании сапог, как тут не вспомнить куплетец, посвященный Фелочкой и Зюней Луизе Марковне: «Она была швеею и шила гладью, потом пошла в театр и стала... актрисой. Та-рам, пам-пам, та-рам, пам-пам...»

О его же творческих способностях в Б*** каким-то образом просочился стишок: «Искусству нужен этот Гриша, как жопе шиферная крыша». А может его придумал на месте все тот же неугомонный Зюня. Как бы там ни было, со временем в их рассказах о себе появились некоторые отклонения от первоначальной информации. И чем дальше, тем круче. В конце концов их окончательно сорвало с тормозов и понесло: он стал говорить о ней, как о ведущей актрисе города Киева. «Кларочка, – сообщал он интимным голосом, – вела все правительственные концерты!» А о себе, что он был, пока не занялся крупным денежным предпринимательством, директором и художественным руководителем академического театра. Какого – он не уточнял.

Кларисса при этом скромно, но кокетливо опускала густо накрашенные ресницы. Мандрагор к  тому времени  уже почти полностью облысел, а она на халявных харчах так раздобрела, что стала напоминать кадушку со сдобным тестом, которое уже начало переваливаться через края. 

Но в своем нахальном вранье они были отнюдь не одиноки. Многие из приехавших очень быстро  утрачивали точку отсчета. Один из них не стал выжидать, а врал с первого же дня своего появления в Б***. Там  я был классным поваром, не моргнув глазом, повсеместно заявлял он. То, что он нагло врал, не вызывало никаких сомнений: от него до сих пор так и разило дешевой столовкой – удушливый запах недовложений, прогорклого масла и сгоревшего лука. 

Он, когда приехал его отец в гости, расщедрился и купил ему медицинскую страховку за восемьдесят пять марок. Вернее, я думаю, это его фрау доктор Армут уболтала! Наобещала ему, наверно, под нее кучу лекарств понавыписывать на халяву. Но «классный» повар оказался  человеком 
серьезным, если уж он с кровью от души оторвал  свои  халявные деньги,  он уж и халяву
хотел получить по полной программе. Короче, он  решил по этой страховке папе сделать операцию.


Фрау доктор Армут  не сочла нужным отговаривать его от такой явной глупости: страховка у него есть, значит свои бабки за визит она со страховой фирмы получит автоматом, - ну, она ему и выписала направление на 
операцию. Вот тут-то и началась вся прелесть истории. Немцам, если есть направление врача, тоже не было никакого смысла перечить, - и они его положили на обследование. Обследовали и говорят - пожалуйста, мы ему сделаем операцию, это будет стоить пятнадцать тысяч марок!




Ну, естественно, безработный повар взвыл, ни о какой операции речи уже не шло.
Но тут немцы, говорят, ладно, не хотите - не надо! А за обследование с вас - четыреста марок!.. По немецким ценам - ерунда, примерно, десятая часть. Они же были уже в курсе, что сын пациента получает социальную помощь, откуда, мол, у него деньги?
 

Но повар тут же взвыл еще громче, озвучив одну из самых распространенных и любимых в окружающей его среде фразу: «Последнее отнимаете!» Как ни странно, оставшийся без операции папаша, казалось, ни на йоту не расстроился. Наоборот, он выглядел почти счастливым. «Я же тебе говорил, - нашел он нужным присыпать свежие раны сына крупной солью, - не езжай к этим фашистам! Не хотел старших слушаться!». Сынок в ярости огрызнулся: «А сам ты, чего сюда приперся?». На что папаша ответил с должным достоинством: «Повидать внуков!». 

Это заявление чуть не довело сына-повара до инсульта. Несколько минут он только багровел и открывал рот, не в состоянии произнести хотя бы слова от возмущения. Наконец его прорвало.






- Внуков повидать?! – заорал он, топая ногами. – Дедушка долбанный нашелся! Стал бы ты из-за внуков на другой конец Европы тащиться, в Киеве тебя допроситься с ними погулять нельзя было... А теперь, как на срачку, прискакал. Хотел, чтобы тебе
тут на халяву в жопе ковырялись, а мы плати?!




- Ну, как вам нравится этот говнюк? – все так же, не теряя достоинства, обратился к окружающим папаша. - Зажрался! В Киеве люди с голоду пухнут, старики по мусорникам роются, Чернобыль под боком – того гляди, рванет, а он тут на халяву устроился... Рожай после этого детей!

Кстати, забыл сказать, повар был родом из Киева и под этим предлогом всячески отрицал свою национальность. Мы тут по Чернобыльским делам, уклончиво объяснял он свое появление в Германии. За что Заратустра Сергеевна, услышав такое заявление, тут же прозвала его «жертва Чернобыля». Узнав о своем новом прозвище, повар, на удивление, не обиделся, а лишь серьезно задумался. Как жаль, с тоской думал он, что эту кличку нельзя оформить официально. Ее бы запросто можно было приравнять к статусу узника фашистского лагеря смерти. Боже, это же халява на всю оставшуюся жизнь. Причем для всей семьи. Включая этого старого хулигана – папашу вместе с его геморроем.

И еще одна, типичная для приехавших в Германию семья требует описания. Те, кто думают, что Еся был единственным из оказавшихся в Б***, кто взял фамилию жены, глубоко заблуждаются. Одно время в бывшем Советском Союзе перемена мужчинами фамилии в браке было, как эпидемия гриппа, – перманентно и заразно. Один из переболевших, ныне Лазаренко по жене, приехал с женой, дочерью, тестем, мамой и бабушкой. Его мамашу с неизгладимыми следами полиомиелита на лице и на теле без всякого вмешательства со стороны Зюни или же Заратустры окрестили «Коньком-Горбунком». Ее фамилия, как и девичья фамилия ее сына, по иронии судьбы, была Гойхман.

Тесть же, Иван  Лазаренко, приняв как следует на грудь, что проделывал с завидным постоянством, предавался излюбленной старинной, народной русской забаве – еврейскому погрому. Обычно в лице собственного зятя, которого Зюня с первого взгляда назвал «румяный шлимазл». А его жену – «мулаткой», то есть белой женщиной с черным ртом. Во время регулярных погромов она выступала на стороне собственного папаши. При всем том тот повадился ходить в синагогу, где садился обязательно в первый ряд – в кипе и талесе. 

Все же святое семейство вместе Зюня называл не иначе, как семья Хозеренко.

На пятьдесят пятую годовщину победы ветераны Великой Отечественной войны со стороны Советского Союза выцыганили у председателя еврейской общины херра Окрелиуса и его заместителя херра Харона «поляну». Те, под победным натиском, ее накрыли. Повар явился с баяном. Выяснилось, что он еще немного играет. При виде баяна один из ветеранов, которого за горячее пристрастие к сольному пению прозвали Карузо, попытался и тут сразу же начать с вокала. Но ему не дали.

Начали с чествования. Первым выступил папа повара, который к тому времени не только переехал на постоянное место жительства в Германию, поселился в Б***, сделал операцию, но и получил компенсацию как узник фашистского лагеря смерти, где он согласно представленным документам, страдал всю войну. И тут выяснилось, с его слов, что войну он закончил майором с двенадцатью правительственными наградами, включая героя Советского Союза. Ему долго аплодировали. Всем другим, впрочем, тоже.

Потом настало время «поляны». Напились очень быстро, так как водки было хоть залейся. И тут наконец настал долгожданный для Карузо момент. Повар растянул меха своего баяна, и ветераны хором грянули: «Который год нам нет житья от этих фрицев...». Запевал, естественно, Карузо. Херр Окрелиус и херр Харон, которые по-русски кроме «здравствуйте» и «хорошо», по словам Зюни, ни жида не понимали, пустились под их пение в пляс. И весьма зажигательно сплясали «фрейлекс». Короче, праздник удался.

Зюня еще в Москве любил повторять поговорку, что поц аид – хуже фашиста! «А тут я, – уже находясь в Б***, как-то сказал он, – чувствую себя еще хуже, чем в фашистском концлагере. И, что интересно, немцы к этому не имеют никакого отношения!». И к тому же он имел неосторожность произнести этакое в синагоге. Синагога – это вам не театр, где сходят с рук и не такие штуки, поэтому, как вы сами понимаете, любви там Зюня не снискал.

Как, впрочем, и Сенечка.

Однажды, когда там уточняли списки членов общины, одна барышня, по мужу Колмукова, произнесла свою фамилию следующим образом: «Коль... – потом последовала небольшая, но значительная пауза, после которой барышня со вздохом закончила, – ...мукова». На что Сенечка среагировал мгновенно: «Надеюсь, Гельмут Коль-Мукова!» – спросил он, непроизвольно повторив ее интонации. По  ответному взгляду фрау Коль-Муковой он понял, что одним врагом у него стало больше.

Перечислять обосновавшихся в Б*** и неплохо себя чувствующих «ныряльщиков» можно было бы до бесконечности, но тогда пришлось бы очень часто повторяться. Особой оригинальностью они не блистали. А потому еще один персонаж и... как отрубили!..

Даже в той пестрой компании  недоумков,  что  по  воле  Господа подобралась в Б***, она так ярко выделялась, что не заметить ее было просто невозможно. Выделялось все: нос, грудь , бедра. Это что касается чисто внешнего облика. Впрочем, если к внешности отнести манеру одеваться, то на ней следует остановиться особо. Чехов говаривал, что в человеке все должно быть прекрасно: и мысли, и душа, и одежда. Но он, при всем своем видимом скепсисе, все же был в достаточной степени идеалистом. Что поделаешь, девятнадцатый век...

На самом деле, одежда – всего лишь зеркало души и мыслей. А судя по ней и там и тут у Марины Родионовой-Щедриной царил сумбур, как на восточном базаре, когда всем миром ловят вора. Недаром же,  Кнуппер-Горькая впервые увидев ее, первым делом спросила: «А это еще что за Кармен-сюита?» Уже по этому вопросу вы можете понять какое сильное впечатление Марина на нее произвела. 

Сенечке же при первой  встрече с ней, если честно, принял ее сначала за фрагмент северного сияния, а уж потом на ум ему пришел старый анекдот про то, как человек попал под каток. Соль же анекдота заключалось в том, что на человеке было надето: малиновый пиджак, фиолетовая рубашка, желтый галстук, сиреневая жилетка, голубые брюки, красные туфли. Каток превратил всю палитру красок в пестрый коврик, который подняла одна рачительная хозяйка – не пропадать же добру – и постелила его у порога своего дома. Там он пролежал год и сильно запылился. Хозяйка постирала его и повесила сушиться. А он простудился, бедненький, на сквозняке и умер.

Так вот, Родионова-Щедрина Сенечке и напомнила этого человечка-коврик. Но в отличии от него, она  ни под какой каток не собиралась попадать. Наоборот, была настолько жива и здорова, что то и дело выходила замуж. Процесс был хроническим. И если кто и попадал под каток, то, скорее, ее, так часто меняющиеся, мужья. Во всяком случае, вид у них всех был окончательно пришибленный.

И неудивительно.

Кроме своего пристрастия к брачным аферам, она еще писала стихи. Еще одно яркое подтверждение высказывания Заратустры Сергеевны о беззащитности искусства от посягательств тех, перед кем не стоит метать бисер. О качестве ее поэзии вы можете смело судить хотя бы по стихотворению, кстати, напечатанному в одном из русскоязычных журналов, с недавнего времени объявившихся в Германии. Само название плода творческих мучений Родионовой-Щедриной не оставлял никаких сомнений. Они были озаглавлены «Он – удивительное чудо».

Последующий за заглавием текст не менее замечателен:

«Он – удивительное  чудо для тех, кто весел и влюблен, друг и соратник верный блуда, вождь всех народов и племен. Он нас ведет к заветной цели – прозрачен и кристально чист, проникнет он в любые щели, как настоящий коммунист.

На страже он и днем и ночью – упруг, пластичен и красив, наш с ним союз могуч и прочен, почти смертелен с ним разрыв. Прикрыв собою амбразуру, Отчизны славный патриот, собой спасает нашу шкуру и на себя огонь берет.

Во тьме он счастия не ищет, верша там каторжный свой труд, и не кори его, дружище, что непомерно он раздут. Зачем умалчивать стыдливо: жизнь без него дала бы крен... Честь и хвала презервативу, так лихо втиснувшему член».

Думаю, суть озабоченности авторши настолько бросается в глаза, что не требует никаких комментариев.  

Если вспомнить девиз героини Проспера Мериме, заявляющей, правда, не в балете, а в опере своего имени, что, «Любовь, дескать, свободна, а мир, соответственно, чарует, поскольку законов всех она (любовь, само собой) сильней; меня, мол, не любишь, гад, но люблю я – так берегись, падло, любви моей...», – трудно не согласиться с Заратустрой Сергеевной, назвавшей эту восторженную певицу презерватива «Кармен-сюитой». С тех пор, как Кнуппер-Горькая отстегнула ей эту кличку,  никто ее иначе не называл. 

За глаза, естественно.


Однажды в разговоре об их нынешней жизни Зюня спросил Сенечку:

· Как тебе нравится все это сборище?

· У меня такое ощущение, – грустно ответил тот, – что  прорвало канализацию...

Кстати, Зюня в последнее время возобновил свои поездки в Одессу на чес. Но и там в своих выступлениях он перестал рассказывать анекдоты. Вместо этого Зюня рассказывает о своей жизни в Б***. 

Успех он имеет оглушительный.




 
В. ЗЕЛИКОВСКИЙ



   ПРОКЛЯТЫЙ





    Роман-фэтэзи
Часть первая.  ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ

«Что же делать нечисти?








Нечисть нынче не в чести.








Лешим, ведьмам, бирючам -







Воля только по ночам.








Коли нечисть - значит тать:








Век свободы не видать!








Хочешь – вой, а хочешь – пой;








Скрылся месяц за горой.








Затянуло небеса,








Ночь - хоть выколи глаза.








Кто-то в омут, кто-то в лес; 








Ну а я в трубу залез.








Говорят: ты - домовой,








Значит, пострашнее вой.








Выл отец, и выла мать,








Не хочу детей пугать...»


















(Грустная песенка Малютки Цмока)


Глава 1.   ИЗГНАННИКИ


Однажды летним днем, когда солнце пылающим колесом выкатилось в зенит, и его лучи проникли даже в самую глухую чащобу Запредельного леса, на тропе, едва приметной между могучими вековыми дубами, стоящими почти вплотную друг к другу, как ратники в едином строю на поле битвы, в звенящей полуденной тишине раздался негромкий треск.  Сразу вслед за тем тишина воцарилась вновь. Могло бы показаться, что под тяжестью белки или тетерева, а то и сама по себе от старости хрустнула ветка, если бы через какое-то время не послышались осторожные крадущееся шаги.


На тропу тенью скользнула фигура, одетая как обычно одевались орки-лошадники. Длинный, в замысловатых узорах халат, подбитый куньим мехом, был перехвачен по тонкой талии широким  поясом из темно-коричневой тщательно выделанной кожи с тяжелыми серебряными украшениями в виде диковинных животных: птиц с человечьими лицами, лошадьми о трех головах, волков с рыбьими хвостами и прочим небывалым зверьем. 


Под халатом у орка были широкие шелковые шаровары изумрудного цвета, заправленные в мягкие сапожки, вышитые разноцветным бисером, и с острыми, загнутыми вверх носками. На голове у него - дорогая кунья шапка с двумя пушистыми лисьими хвостами, нашитыми по бокам. Один был черно-бурый, другой – ярко-рыжий. На всем его великолепном облачении лежал толстый слой серой дорожной пыли. И точно такой же покрывал лицо орка. 

         Но ни пыль, ни усталость не могли скрыть его молодости. Орк был почти что мальчик. 


Тем не менее, вооружен он был как взрослый воин: кривая сабля в золотых с драгоценными камнями ножнах висела у него на левом боку; тяжелая булава, ощетинившаяся, как еж, - у правого бедра; поверх халата крест-накрест одеты причудливо изогнутый лук и колчан с ярко оперенными, длинными стрелами; круглый щит, обтянутый бычьей кожей, надежно защищал левую руку и, наконец, длинное копье с острым наконечником, на которое он изредка опирался другой рукой, как на посох.   




          Видно было, что он уже не первый день в пути. И хотя он устал, и нес на себе тяжелое вооружение, да еще двигался с опаской, походка у него была легкой, можно сказать, танцующей, что было совсем не свойственно оркам-лошадникам, которые, сойдя с седла, обычно чувствовали себя, как рыба, выброшенная на сушу. Молодой же орк крался по лесу так изящно, как будто лисы, хвосты которых красовались у него на шапке, были ближайшими его родственниками.

          Появление одинокого орка в Запредельном лесу было само по себе событием из ряда вон выходящим. Орки, а особенно орки-лошадники, вообще никогда и нигде не появлялись в одиночку, а уж тем более - в Пределах. Они и к границам их решались приближаться лишь несметным войском, либо под покровом особо темной ночи совершали небольшим отрядом молниеносный набег и, похватав впопыхах все, что плохо лежит, так же поспешно убирались восвояси.


Восточные орки, жившие на Полуденном Сходе неподалеку от границ Предела, в мрачных подземельях  гор Чаромора, которые щетинистым, как спина змея Елеафама, хребтом пересекали весь Хорутан с юга на север и доходили до самого Донара, круто обрываясь своими отрогами в Великую Реку Супять, терпеть не могли орков-лошадников, совсем недавно появившихся невесть откуда на своих косматых, низкорослых и злых, как дикие оборотни Некара, жеребцах.



Орки-лошадники ни в чем не уступали своим лошадям: были так же злы и дики, и родства своего с живущими под землей не признавали. Не признавали они и священных богов предков. Не приносили щедрых даров хозяйке гор Ульфиле. Они не боялись злых горных духов - гарциков, и не верили, что те могут покарать любого строптивого орка, превратив его в камень. И только сплав золота и крови ближайшего родственника, изготовленный в момент затмения солнца, способен вернуть обращенному в камень его тело и бессмертную душу.  


Они смеялись над поклонением подземных орков камням. И даже перед Конем-камнем не желали склонить своих буйных голов. Одно время, правда, они, как и все орки, искали горюч-камень Алатырь, под которым, из рассказов стариков известно, сокрыта сила могучая, и той силе конца нет. Но с тех пор, как у них объявился Сухман-богатырь, и они в трехдневной битве одолели краснобородых воинов Донара, обложив после того Донар невиданной доселе тяжелой данью, они поиски Алатыря забросили.


Оружие им ковали горные карлики-цверги, с которыми подземные орки многие века жили бок о бок, но дружбы никогда не водили. Цверги были коварны, мстительны и непредсказуемы, как ядовитые змеи, которые могут ужалить в самый неожиданный момент. Несмотря на свой маленький рост, они были вызывающе высокомерны, так как считали себя в родстве с грозовыми карликами, обитающими в Дождевом мире, откуда все они родом. Они верили, что после смерти возвращаются в Асгард - страну своих небесных предков. 

         Поэтому цверги не боялись смерти, для них она была лишь началом счастливой дороги, где они вновь встретятся со своими родными и близкими, живущими пред светлыми очами мудрого Эля - творца огня и воды. Во время грозы они говорили, что это их предки разговаривают с ними, а в их горнах горит огонь от небесных молний, а сталь свежевыкованных клинков они остужали лишь в дождевой воде.     

         Кроме того, цверги обладали исключительно сварливым и склочным характером, бесконечные дрязги, которые они затевали по самому незначительному поводу, отвадило от них в конце концов всех соседей. Так они и жили обособленно, как в осином Гнезде, пакостя исподтишка. 


Их терпели только потому, что они были непревзойденными мастерами-оружейниками. Их сабли с одинаковой легкостью рубили железо и камень, причем на клинке не оставалось ни малейшей зазубринки. Говорили, что их старейшины знают заговор для металлов, который как величайшая тайна передается из поколения в поколение цвергов. А если же страшную тайну заговора узнает кто-то из посторонних, то рано или поздно погибнет, потому что только цверг может владеть ею. На всех же остальных она налагает проклятье. На него и на весь его род - до седьмого колена.


Но когда объявились в долинах Хорутана и Донара, переплыв на конях Израй-реку и переправив на плотах свое имущество, орки-лошадники, они быстро нашли с цвергами общий язык, и те стали частыми и желанными гостями в их шумных, пестрых становищах, которые они сами называли Гнездами.  В Гнезде, как правило, было не менее пяти сотен взрослых воинов, не считая женщин, детей, старух, стариков, собак и, конечно же, лошадей. 


Все это пестрое, шумное месиво круглые сутки, не прекращая ни на секунду, бродило, как хмельная брага, и кипело, как чан пахучего мясного варева, густо приправленного острыми специями. На свежий взгляд там царил такой хаос, как в первый день творения. Ссоры, крики, грубые голоса воинов, визг женщин и детей, лай собак, ржание лошадей, звон оружия. 

         
Но, приглядевшись, как следует, сторонний наблюдатель вскорости понимал, что за невероятным на первый взгляд сумбуром царят железный порядок и дисциплина.


Каждый знал свое дело и свое место в строю. Ни разу не было, чтобы враг застал орков-лошадников врасплох. Несмотря на кажущуюся беспечность и безалаберность, во время своих кочевий в поисках новых  пастбищ для  лошадей, стоило им развернуть свои кибитки и шатры на новом месте, как тут же весь лагерь Гнезда как бы опоясывался сетью скрытых от глаз тайных дозоров. Орки-лошадники, как никто, умели, покинув седло, мгновенно исчезать из поля зрения врага, как будто уходили в землю, подобно червям.   


Управлял Гнездом Жаж-мудрый. При нем был Знич-воин, который командовал всадниками во время битвы или набега. У каждой сотни воинов - свой Гар. А десятками распоряжались Зуды. 

 
Зуд-воин имел один рыжий лисий хвост на шапке, Гар - два рыжих хвоста, а Знич-воин - один хвост рыжий, другой – черно-бурый. На поле битвы, где все Гнезда были равны, верховная власть переходила к Великому Сифриду, у которого на шапке было сразу три черно-бурых лисьих хвоста. За ослушание любого из начальников в Гнезде карали смертью.

         
И хорутане, и жители Донара, и подземные орки, и даже цверги гадали: откуда пришли орки-лошадники? Многие сходились на том, что родиной их был Нахтмар, некогда несметно богатый и всесильный, но несколько столетий тому назад пришедший в полное запустение. Его сейчас стали называть Страной Минувших Веков.  

         
Созданный в давние времена светлой богиней Фреей прекрасный мир, где эльфы выстроили звонкие и прозрачные, как весенняя капель, дворцы царства Вырей и взожгли священный огонь, был поначалу отделен от всего остального мира Стеклянными горами и находился, как рассказывают старики, по ту сторону облаков.

Но однажды Бог-громовник Перун погнал стадо своих белых коров не в ту сторону, и они смешались с черными. Черные быки бросились на белых и от столкновения их золотых рогов высеклись искры, которые обратились в золотых змей. Змеи пали на Стеклянные горы и раскололи их пополам. И с тех пор царство Вырей перестало быть неприступным. Сначала туда пришли хвыги, а за ними - розынки, ятвяги и мындалы. 


А эльфы ушли из своих звонких и прозрачных дворцов. И пришлые стали разводить в них  скотину. Только в руках чистого душой огонь горит ярко, и золотой священный огонь, когда-то подаренный эльфам Фреей, стал постепенно угасать. А вместе с ним и жизнь Вырея. И переименовали его тогда в царство Нахтмар. И водворилось в нем зло, бесплодие и неправда. И плакала Фрея над царством своим золотыми слезами. 


И пали они на земли Нахтмара и на воды его. И стали находить хвыги и ятвяги желтые камни на полях своих, а мындалы и розынки - в прибрежном песке Студеного моря. Особенно много их было на берегах Буй-острова, который лежал, как рассказывают, на самой его середине, и куда раньше по весне прилетала птица Гамаюн. 


Из-за чего приближаться к острову боялись, и камни долгое время лежали нетронутыми. Но потом, когда и туда добралось запустение,  птица прилетать перестала. Тогда дошла очередь и до камней. Налетел, набежал пришлый люд и выгреб слезы богини подчистую.


Потому что почти у каждого орка-лошадника  был амулет с таким камнем, а также были они и в украшениях женщин, и на рукоятях и ножнах сабель, то все решили, что они покинули Нахтмар, превратившийся к тому времени почти в пустыню, в поисках новых пастбищ. Орки-лошадники на все вопросы, впрямую поставленные, отвечали холодным молчанием, а от хитрых и окольных уклонялись не менее холодно. 

Так место их прежнего проживания и осталось для всех загадкой.


Безусловно, загадкой являлось и то, как нынче один из этого, неведомо откуда взявшегося племени оказался на глухой тропинке Запредельного леса.  Ведь орки-лошадники даже в разведку не ходили в одиночку. Судя же по лисьим хвостам на его шапке, он, несмотря на свою крайнюю молодость, занимал очень высокое положение среди своих соплеменников. 


Он Знич - лучший воин Гнезда, под его командой находилось, по меньшей мере, пятьсот конных воинов. Над ним был лишь Жаж-мудрец, да на поле битвы - Главный Сифрид. Что делать ему тут: пешему, усталому, покрытому пылью и страдающему от жары, голода и жажды?  


Еще одна загадка. 


Но от орков-лошадников никто ничего хорошего не ждал, так что можно было предположить, что оказался он тут не с добрыми намерениями. Вел он себя соответственно своему неожиданному появлению. Бросалось в глаза, что все чувства у него напряжены до предела. Тут ведь ему неоткуда было ждать помощи, зато каждое мгновение он мог появиться коварный враг.     


Неудивительно, что, когда его чуткое ухо уловило какие-то странные звуки, едва слышно доносившиеся из чащи, он буквально на полмгновения замер на месте и тут же там, где он только что стоял, образовалось пустота, как будто он растаял в воздухе. Вернее, могло показаться, что он прямо на глазах превратился в свою собственную тень, потому что именно тенью, не потревожив, несмотря на свое громоздкое вооружение, ни одной веточки, ни одного сучка, он скользнул в чащу леса и стал пробираться в ту сторону, откуда до него донеслись странные звуки.


Двигаясь быстрыми перебежками от одного огромного дерева до другого, он очень быстро преодолел расстояние до того места, где, казалось бы, непролазная чаща внезапно резко раздалась в разные стороны, образуя  маленькую, уютную полянку. Тут он остановился и прислушался. Странные звуки стали явственнее и доносились, без сомнения, с противоположного конца полянки. 




Притаившись за толстым стволом гигантского дуба, который нависал над нею, как навес, защищая от безжалостных солнечных лучей, молодой орк  соображал, как ему, оставшись незамеченным, увидеть того, кто эти звуки издает. Наконец он решился и, осторожно опустившись плашмя на землю, извиваясь по-змеиному, пополз в густой траве. 


Ползком он двигался не менее ловко, чем пешком.  Казалось, и в таком положении оружие совсем ему не мешает. Во всяком случае, он преодолел по-пластунски  почти всю поляну, и ни одна травинка не шелохнулась, ни один звук, кроме тех, что раздавались с противоположного ее конца, не потревожил полуденную тишину.


Достигнув другого края поляны, орк наконец решился и слегка высунул голову из травы. То, что он увидел, могло рассмешить кого угодно, но молодого орка, который никогда не видел ничего подобного, картина, открывшаяся ему, отнюдь, не позабавила, а, скорее, изумила. На большом, трухлявом пне, обросшем, как щетиной, подозрительного вида грибами, сидело странное существо, которое являлось как бы продолжением самого пня. Как будто оно не присело, а прямо проросло из него. Казалось даже, что грибы растут не только на пне, но и на нем. 


Существо было очень высокого роста, что даже при его сидячем положении бросалось в глаза. И вдобавок оно было необыкновенно худым.  Шерсть, похожая на мох, ровным слоем покрывала все его тощее тело, а на острых, как у волка, ушах стояла дыбом. Впрочем, дыбом она стояла и на голове, что, впрочем, не так бросалось в глаза. На лице существа волосы и вовсе дали себе волю: росли как попало и напоминали поле ржи, по которому погулял взбесившийся жеребец.  


При всем том, само лицо неожиданно оказалось крайне симпатичным: большие доверчивые голубые глаза с удивлением взирали на мир Божий, вздернутый задорный нос, который бывает по большей части у отчаянных плутов, пухлые яркие губы, под которыми белели два ряда крепких зубов, всегда готовых оскалиться в веселой улыбке.  Если бы не крайне расстроенное выражение, можно было бы поклясться, что существо занято обдумыванием какой-то новой заковыристой шалости.


Звуки же, которые привлекли внимание орка и заставили его свернуть в сторону от своего пути, были пением. Пением печальным и грустным. Это была даже не песня, а, скорее, жалоба.




«От Малютки Цмока, - пело существо, - 

в жизни мало прока. 



 
Что ни ночь, то дома вой,



 
Ведь на то ты домовой.




Ах, без дома домовому -



Как без рук и как без ног,




Но остался ты без дома,




Домовой Малютка Цмок.




Что же делать Цмоку?




Пожалейте кроху!




Без приюта, без угла,




Без двора и без кола,




Крыши нет над головой, -



Я теперь не домовой.




То ли птица, то ли зверь...




Боже, кто же я теперь?»


На такой грустной, душевыматывающей ноте существо замолкло и только время от времени продолжало протяжно всхлипывать. Его жалоба произвела неожиданное впечатление на молодого орка. На лицо набежала тень грусти, и, казалось, что он вот-вот готов заплакать. Эта внезапная слабость смягчила его черты, и стало заметно, что он еще моложе, чем показался вначале. Почти совсем мальчик. 


Но слабость длилась лишь одно короткое мгновение, и орк усилием воли взял себя в руки. Его лицо тут же утратило мягкие, нежные линии и, затвердев, стало похожим на лик одного из каменных идолов, то и дело попадающихся на курганах в степях Донара и Хорутана. Правда, оно было гораздо красивей.


Видимо, решив, что опасаться ему странного и очень печального существа не стоит, молодой орк, уже не таясь, встал во весь рост и быстрым шагом направился к пню. Но, как не стремительно было его движение, когда он оказался рядом с трухлявым обрубком,  поросшим грибами, где только что восседал волосатый жалобщик, на нем уже никого не было. Орк оторопел. Такого с ним в жизни еще ни разу не случалось. Чтобы кто-то вообще мог опередить его,  ему показалось бессмысленным. А уж тем более - такое несуразное существо.


Орк быстро огляделся по сторонам и, никого вокруг себя не обнаружив, глубоко втянул носом воздух. Существом даже не пахло. Мерзко пахло ядовитыми грибами и трухлявой плесенью пня. 


«Куда он мог деться?» - подумал орк, а вслух нерешительно произнес: 
- Эй! ... Ты где?


- Я не «Эй»... - после паузы откуда-то далеко сверху послышался слегка дребезжащий голос существа. - Мы тут на дубе сидим... Высоко, высоко... - осторожно добавило оно. - Ветки тонкие, тебя нипочем не выдержат... Вон ты какой здоровый да упитанный. И оружия на тебе - таскать не перетаскать...


Но орк, судя по всему, на дуб лезть не собирался. Он предпочел продолжить переговоры, стоя на земле.


- А кто это вы? - спросил он.


- Мы - это я, - ответил голос, - а зовут нас Цмок, такое имя нам с рождения дадено. А еще мы как есть домовики, такое наше род-племя от сотворения века. А что я сейчас заблудившись, то все лишь от моих несчастиев. В бегах я... - Цмок где-то там вверху тяжело вздохнул. - А ты кто такой есть? - в свою очередь поинтересовался он. - И какая тебя нечистая сюда занесла, болезного? В такую глухомань без дела ни один вурдалак не полезет, не то что твой брат. Потому тут с лошадем нипочем не пройдешь. А ты что ж, пошто без лошади, парень?.. 


- Не твое дело! - грубо оборвал поток его вопросов молодой орк. - Сидишь там и сиди, как ворон. На дубу тебе самое место, только не каркай.


- Наше место под полом али за печью... - не обратив внимание на его грубость, с грустью произнес Цмок. На сей раз его голос звучал значительно ближе.


Орк поднял голову и увидел, что тот уже успел спуститься почти в самый низ и теперь удобно устроился на одной из толстых веток дуба.
     
- Ну и сидел бы там! - посоветовал орк. - Чего вдруг вздумал по лесу шастать?


- А ты чего вздумал? - вопросом на вопрос ответил Цмок. - У тебя хотя и дома нет - одна видимость, все одно лучше, чем в лесу. А мы по лесу колобродимся рази по своей воле? Была бы она моя, сидел бы себе на месте, да кашу трескал. Тут же в смысле пропитания - одно расстройство. Во-первых, сам добывай, во-вторых, где ж тут, в глухолесье кашу али, скажем, хлебца каравай добудешь... Нетути! Одно слово: лес дремучий – жолуди да шишки, волки да мишки... Слушай, парень, а может ты того...


- Чего «того»? - спросил орк.


- Ну, этого... - казалось, Цмок никак не решается высказать какую-то свою сокровенную мысль. Поэтому пауза затянулась. - Ты вот чего, парень, - наконец решился он, - чего нам тут по ентовым чащобам ошиваться, одежу драть... - насчет одежды он несколько преувеличил, та была лишь на орке, на самом же Цмоке ничего, кроме шерсти, не было.

· Ну, а что ты предлагаешь? - заинтересовался орк.

- Я, того, как его... А ну его к лешему ентот лес, я дорогу из него хорошо знаю... Давай вместе выйдем в чисто поле, там я уже местечко приглядел... Тут тебе и косогор, и речка, и лес неподалече - бревна тащить...


-  А бревна еще зачем? - опешил орк.


-  Как зачем, - заволновался Цмок, - а дом из чего ставить? Не, брат, без бревен нипочем нельзя. А там, на опушечке: дубки - один к одному... - мечтательно произнес он. - Ты когда-нибудь жил в дубовом дому?


- Нет... – смутившись, сознался орк, но тут же опомнился и гордо добавил: – У нас говорят, что дом орка-лошадника – спина лошади. 


- «Спина лошади», – передразнил его домовой, – много на той спине разгуляишьси... – он окинул презрительным взглядом молодого орка. – Плюнуть толком негде на той спине. То ли дело – дом да еще дубовый... – Цмок мечтательно закатил глаза. – Счастья вы своего не ведаете! Одно слово: лошадники... -  подвел он итог и продолжил мечтать. - А к дому мы бы баньку присобачили, но ее уж из липы лучше сварганить. Светлая да легкая банька получится. Но ты не бойся, там, на опушечке и липа произрастает... Все, в аккурат, как по заказу. Я, если чего, и в баньке могу обосноваться, люблю я ентот дух. Мне-то много не надо: горшок каши да хлеба краюху. Не объем. Там ведь земли видимо-невидимо, только сей, а уж она, матушка, сторицей накормит. Ты не думай, я ж тебе во всем подсоблю...


- Ты что, с ума сошел, блохастый?! - внезапно вскипел орк. - Ты что, хочешь, чтобы я землю пахал?! Да я - Знич! Я в руках от рождения ничего, кроме оружия, не держал!

          – Вот, вот, - грустно покачал головой Цмок, - как жрать, так все с ложками, а как пахать... «Я в руках от рождения ничего, кроме оружия, не держал!» - с очень похожей интонацией передразнил он орка. - Эх, не везет мне, несчастному, сколько себя помню, округ все воевать хотят. Вот уже и довоевались, порядочному домовому голову преклонить негде. От домов щепку на щепке не оставили. А исконному домовому, которому кулаками по чем попадя махать – с души воротит, куда прикажете податься?  

         Орк молчал, не зная что возразить расстроенному домовому. Не дождавшись ответа, Цмок тяжело и горестно вздохнул, а потом добавил безнадежным тоном: 



-  Кому мутить да кутить, а кому – убытки платить...


-  У вас что, тут война была? – наконец после долгой паузы спросил орк.


-  Еще какая... - с гордостью сообщил Цмок. - Всем войнам –  война!


-  Ну, - засомневался орк. - Что ты в войнах понимаешь?


- А чего там понимать, - пожал плечами Цмок, - война и есть война. Только то у нас была самая Великая война за многие века. Даже Чихун не припомнит, чтоб кто-то из стариков на его веку о такой вспоминал . А Чихуну уже самому за третью сотню перевалило...


- Кому ты про великие войны рассказываешь? - все еще с недоверием, но уже не так уверенно сказал орк.


- Знать я того не знаю! - широко открыв свои голубые глаза, честно ответил Цмок. - Ты же так мне и не сказал, кто ты есть и какого роду-племени. Хотя по одежке ты вроде из тех орков, что на лошадях скачут. И что вам, скажи на милость, под землей не сиделось? Копались бы себе в горах тихо, мирно, золотишко да самоцветные камни выискивали, чем плохо? Дело-то, говорят, доходное... – Цмок мечтателно задумался, а потом решительно добавил: – Хотя чего под землей хорошего с другой стороны? Сырость кругом! А у меня от той сырости спину ломит. Там у вас и баньки, небось, нетути, чтоб с веничком спину пропарить?


- Да не живем мы под землей! - вспылил орк. 


- Вот я и говорю, - не обращая внимания на его вспышку, продолжил Цмок, - без бани жисть - не жисть, того только совсем дурной не понимает. Потому баня - первое дело! Так что к дому мы с тобой обязательно баньку липовую пристроим. А на липовый дух, знаешь, как пчелы летят? То-то! А мы и пасеку быстро да ладно спроворим, вот и будет у нас медок липовый, да и гречишный. А с медом и кашу способнее лопать, и хлебушко тож. Вку-у-усно! - Цмок с трудом проглотил накопившуюся слюну. - Ты мед любишь?!


- Отстань! - рявкнул орк, непроизвольно также сглотнув слюну.


- Так ты, может быть, голодный? - догадался Цмок.


- Ага... - нехотя кивнул орк.


- Небось сейчас бы хлеба с медом навернул за милую душу! - понимающе покивал Цмок.


- Да я бы сейчас целого барана навернул вместе с костями и шкурой! - выпалил орк.


- Барана у меня нет! - с сожалением развел руками Цмок. - Всех баранов у нас еще в прошлом годе волки сожрали. Спервоначалу овец, конешно, с ягнятами, а потом и до баранов черед дошел. Много их у нас было, так что волки не враз управились, почитай на цельный месяц им жратвы полнокровной хватило!..


- А вы куда ж, олухи, глядели?!


- Так, говорю ж, не до того нам было... Война ж у нас  великая происходила. Что день, что ночь дрались! Не до волков, само собой... Так что нет у нас сейчас баранов!


- А хлеб есть? - с надеждой спросил орк.


- Откуда? - махнул рукой Цмок. – И-эх, а скольки было, скольки было, поверишь, хоть завались, – все в одночасье пожгли! Прямо на корню!


- Кто?


- Да кто, кто... Да сами и пожгли!


- Зачем?    


- А кто его знает! Сначала, правда, браги наварили, а когда уж выпили вдосталь, тут уж как-то само собой вышло, что остальное пожгли! Ух, как горело!


- А чего ж не тушили, дуроломы?!


- Так грех ведь! - всерьез испугался Цмок. - Кто ж огонь тушит? Один вот был такой  умник, по прозвищу Честомир, сунулся было огонь гасить, так тут народу набежало, а ворожея Манефа - впереди всех, и воет, как больная волчица на луну: «Твой дом исчезнет, твое племя угаснет: земля не будет приносить тебе плодов; град, ржа, небесные молнии истребят жатвы твои, члены твои покроются язвами и иссохнут!» - он произносил все свое заклинание, подвывая и раскачиваясь из стороны в сторону, видимо, подражая той самой ворожее Манефе, о которой рассказывал.


- Ну и что? - спросил орк.


- Что-что? - не понял Цмок.


- Ну, тот Честомир что, испугался?


- Да где там! Так он тебе за здорово живешь испугается. Отчаянной жизни мужик, должен тебе сказать, тот самый Честомир. Ему, что река, что море-акиян - все одно  –  по колено.


- Значит, не испугался, говоришь? - уточнил орк. - Это хорошо! 


- Не испугался! - подтвердил Цмок.


- Стало быть, потушил он огонь?


- Э, нет... - покачал головой Цмок. – Испугаться-то он не испугался, но и огня не потушил...


- Почему? 


- Заснул!


- Заснул? - удивился орк.


- А то, как же иначе, он же, почитай, цельную четверть браги перед тем приговорил. Ну, и все остальные рядом с ним полегли, но те уж с мордобою, потому накостылял он им по мордам и по всем остальным частям знатно. У него ж один кулак – с капустный кочан! Ну, как у них все погорело, а они все полегли, тут у нас все и началось...


- У кого «у нас»?


- У кого, у кого, - проворчал Цмок, - у домовых, конечно! 


- А что началось? 


- Так я ж тебе уже скоро час как талдычу: Война Великая началась!


- А... - усмехнулся орк, с таким видом, как будто хотел сказать:  «Что могут понимать в настоящей войне какие-то домовые, из которых воины, как из собачьего хвоста сито...»


- Не веришь?! - обиженно спросил Цмок. - А хочешь, я тебе про все расскажу, как дело было?


- Ладно, валяй, - согласился орк, - это ж только соловья баснями не кормят, а тут, глядишь, за твоими байками и время в дороге скорей пробежит, да и о жратве не так думаться будет.


- Да, - посочувствовал Цмок, - нет ничего хуже, чем оголодать. По себе знаю...


- Так что, - спросил орк, - ты что ли со мной пойдешь? Тебе, вроде, все равно куда брести? Тогда давай, вниз слезай, а то голову задирать, на тебя смотреть - шея болит. Да и ехать мне дальше пора и так с тобой уже сколько времени потерял...


- Вниз, что ли, слезать? - с сомнением переспросил Цмок.


- Давай, давай, я тебя не съем! - поняв его сомнения, пообещал орк.


- Кто вас, орков, разберет, - продолжал сомневаться Цмок, - говорят, вы лошадев едите...


- Но ведь ты же не лошадь! - весело рассмеялся молодой орк.  

 
- Ну да, вот сожрешь ты меня, а потом доказывай кому ни попадя: лошадь там я али какой другой животный... - ворчал Цмок, тем не менее, медленно сползая по стволу вниз. - Ну, да ладно, Перун не выдаст, свинья не съест! Вот он я!  


И он предстал перед орком во весь рост. Орк был ниже его на голову, но значительно шире в плечах. Они внимательно оглядели друг друга и, судя по всему, остались своим осмотром довольны.

- Ну что, – сказал орк, –  двинулись?

- Куда? – спросил Малютка Цмок.

 
–  А куда глаза глядят или куда тропа приведет... – ответил молодой орк. – Потому иду я, а куда иду – сам не знаю. И где его искать – не ведаю...

- Кого?

- Не «кого», а «чего»... – ответил орк.

- Ну, чего?  – не стал спорить Цмок.

- Пятый Угол...

- Чего, чего?! – оторопел домовой.

- Пятый Угол! – повторил орк.       

- А где ж такой имеется? – спросил Цмок.

–  Так если бы я знал... – вздохнул орк. – Потому и еду, куда глаза глядят, и всякого встречного-поперечного про тот Угол расспрашиваю. Но по тебе сразу видно, –  он усмехнулся, – что ты ни о каких углах, кроме своего угла за печкой, слыхом не слыхивал.


Домовой собрался было обидеться, но... любопытство в нем взяло вверх. Он только проворчал чуть ли не себе под нос:

–  Ну и что с того, что за печкой?.. Угол, как Угол, абнакнавенный себе Угол... Кажный у нас в своем углу живет. Кто в медвежьем, кто в темном, а кто подальше - тот и вовсе за углом обитает. Их так и кличут - заугольники.


- А про Пятый Угол ты все-таки ничего не слыхал? – с надеждой спросил орк. 


 - Нет, про Пятый я ничего не слыхал... – Цмок широко развел в стороны свои мохнатые лапы и вздохнул.

 –  Вот я и говорю: ничего-то ты толком не знаешь, кроме своей печки... – орк безнадежно махнул рукой. – Ну, пошли что ли?! – и, не дожидаясь ответа, он повернулся к Малютке Цмоку спиной и зашагал по поляне в ту сторону, откуда и появился.  

Домовой вновь собрался обидеться и даже надул было губы, но... да-да, опять все то же любопытство победило обиду. Он еще раз вздохнул и поплелся вслед за молодым орком. 





***




Не солгать и не спрятать глаз –




Век подводит последний баланс.




Он рассудит и осудит нас:




Кто герой, ну а кто – балласт.




Ну а мне – хоть в расход, хоть в раскол




Под прощальный малиновый звон.




Век составит на меня протокол




И устроит мне лагерный шмон.




Сутки стоя – без воды и без сна,




Шмон – так шмон: до крови, от души...




После вывернет душу до дна:




Не греши, не дыши, не пиши.




Мне стихи – для креста три гвоздя,




Век – Пилат и Варрава-бандит... 



Все грехи мне отпустит шутя,




Но стихи – ни за что не простит.




До словечка отберут сторожа,




Все сожгут – не дрогнет рука.




Им строка – пострашнее ножа,




Им строфа – пострашнее штыка.




И уложит на наст – пластом 




По пути в свой  проклятый рай,




Разопнет на кресте – крестом 




Век – соглядатай и вертухай.




И подпишет мне приговор –




На Голгофу, на самый верх – 




Адвокат мой и прокурор:




Век–палач, мой безжалостный век.

